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В книге содержатся упоминания нацизма, нацистской символики и нацистских преступлений. Указанные упоминания не предназначены для пропаганды идей нацизма и используются исключительно в художественных целях.

 

Глава первая. Звери в серо-зеленом. 


Жарким и душным было то лето. Раскаленное солнце сжигало траву, а голубизна неба была такой ослепительной, что от нее слезились глаза и болела голова. Все ждали дождя – сильного, буйного, способного оживить измученную, потрескавшуюся землю. Кто знал, что землю напоят слезы. И кровь…

Шелестели по нашему Тоболью шепотки. Жарко дышали соседки, передавая друг другу последние слухи. Слухи о немецкой косе, что безжалостно срубает леса, словно пышные хлеба, оставляя после себя черные пни и мертвую землю. Мрачно молчали мужики, словно уже слышали размеренный топот тяжелых сапог, пропитанных пылью и злостью. Лишь дети так и остались детьми. Бежали, смеясь, на озеро. Скотину гоняли хворостиной, чтобы в чащу не залезла. Сидели со стариками на завалинке и прислушивались к странным, непонятным словам. Дети… чье детство скоро оборвется так стремительно, что о нем никто из них больше не вспомнит.

 
– Эля! Поросятам дала?

– Да, баба!

– А птице воду натаскала?

– Ой. Забыла, ба.

Бабушкин голосок, тихий, скрипучий, но все равно твердый, вырывает из глупых мыслей, возвращая в родное Тоболье. Глухо кукарекает Гешка, наш петух. Он старый и глупый, но бабушка терпит его. Не кидает в суп, как остальную птицу. Вальяжно плетутся на водопой гуси, зарылись по самый пятачок в мокрую глину свиньи и мычит в стойле Звездочка – наша корова. Мычит лениво, изредка отмахиваясь хвостом от надоедливых мух и слепней, которым и жара-то нипочём.

За сараем слышен стук топора. Папка дрова готовит. Скоро он разомлеет от жары, и бабушка понесет ему молока холодного, из погреба. Папка выпьет его, утрет усы, поплюет на мозолистые, но такие ласковые руки, и снова возьмется за топор.

В доме, в спасительной прохладе, дремлет мама. Вот жара спадет, и мама отправится в огород. Сорняки рвать, поливать, за землей родной ухаживать. А там и бабушка придет. И папка, как с дровами закончит… Жужжат в густом воздухе пчелы, гудят слепни, пахнет сладко цветами и травой. Лето, прекрасное лето. Которое оборвет трескучая очередь автоматчика в серо-зеленой форме.

Сложно забыть тот страшный день. День, от которого Тоболье так и не оправится. День, когда в деревню пришли немцы. Командовал ими улыбчивый, худощавый мужчина. Черные сапоги надраены кремом, серо-зеленая форма отглажена и сидит точно по фигуре, фуражка сдвинута на лоб, а серые глаза – влажные, добрые, затянутые задумчивым туманом – смотрят будто поверх голов куда-то вдаль.

Глаза солдат, которыми он командовал, были другими. Хищными, жадными, почти звериными. Пошла пятнами от сальных взглядов Оксанка, мельникова дочка, и нахмурился её жених Вася, положив широкую ладонь на отполированный черенок лопаты. Папка оттер меня в сторону, но я видела. Видела эти взгляды, видела, как тускло блестят стволы автоматов, пока еще направленных в землю.

Мужчина улыбнулся, поправил фуражку и прошелся вперед-назад по улице, на которой столпились наши соседи. Он мурлыкал какую-то приятную песенку себе под нос, потом весело посмотрел на Оксанку и Васю, резко вытащил из кобуры блестящий от масла пистолет, навел на Ваську и выстрелил. Выстрелил просто так. Без причины. Тогда я поняла, что добрые глаза бывают и у чудовищ.

 
На землю плеснуло красным, а следом в бурую пыль упали крохотные, бледно-розовые кусочки. Закричала Оксанка, охнула бабушка, а папка мощным ударом ладони повалил меня на землю и закрыл собой.

Тишину жаркого дня разорвал стремительный и оглушающий треск автоматных очередей. Бесновались за забором собаки, тревожно мычали коровы и ржали лошади, бежали куда глаза глядят перепуганные люди. А смерть все равно настигала бегущих… Жалящим куском железа, впивавшимся в мокрые спины и блестевшие от пота на солнце затылки.

Стрельба закончилась неожиданно, наполнив тишину противно пищащим звоном. Раскаленный воздух пах железом и кровью, слышались веселые голоса немцев и жуткие хрипы тех, кому пули не принесли быструю смерть. Плакала Оксанка, которую тащил в кусты потный автоматчик под гогот остальных солдат. Молилась рядом бабушка. Тяжело дышал отец, сдавливая сильными пальцами мою руку.

– Встать! – скомандовал сухой, безразличный голос. Я подняла голову и увидела равнодушный взгляд серых, водянистых глаз – бездонных, как дождливое небо. Немецкий офицер все еще сжимал в руке пистолет, из которого несколько минут назад застрелил Ваську. Из ствола к жаркому небу тянулась сизая струйка дыма. – Имя. Фамилия.

Говорил он с тяжелым акцентом, который резал слух. Проглатывал окончания, словно испытывал голод. Глаза офицера равнодушно смотрели на отца, а на губах вновь появилась знакомая веселая улыбка. Вот только меня от этой улыбки пробрал мороз.

– Степан, – ответил папка, загораживая меня от офицера своей спиной. – Степан Пашкевич.

– Дочь? – вопрос резкий, безразличный.

– Да. Элла, – немец поджал губы, словно проглотил что-то кислое, и дёргано кивнул.

– Мать? – указал он на бабушку, которая, трясясь, стояла рядом с отцом.

– Да. Катерина, – послушно ответил папка. Офицер снова кивнул, улыбнулся, поднял пистолет на уровень глаз и выстрелил…

 
Я плохо помнила, что было дальше. Только мелочи. Вкус горькой кожи на губах, когда я впилась зубами в сапог офицера. Кровь, капающая на потрескавшуюся землю из разбитого носа. Сухой щелчок пистолета и горячий ствол, прижавшийся ко лбу. Но смерть скользнула мимо. У нее на меня были другие планы, пусть я о них еще ничего не знала.

– Не трогайте внучку, – тихо сказала бабушка по-немецки. Офицер удивленно замер, сжимая рукоять пистолета. Ствол упирался мне в лоб, и я чувствовала, как он дрожит. – Пожалуйста. Не трогайте.

– Ты знаешь язык? – спросил офицер. Тоже по-немецки. В голосе все то же удивление.

– Учительница я. Бывшая, конечно. А это внучка моя. Эля, – ответила бабушка, беря меня за руку. Она стиснула зубы, посмотрев на лежащего в пыли отца, и подняла на немца глаза. В них застыла боль и влажной волной сбежала по морщинистой щеке, когда бабушка моргнула. Вдалеке послышался очередной хохот солдат, чей-то отчаянный крик и оборвавшая его автоматная очередь. Но бабушка смотрела офицеру прямо в глаза. – Не губите. Не отнимайте.

– Она тоже говорит? – в голос вернулось веселье и приятная, мягкая бархатистость, как у сытого зверя. Бабушка легонько сжала мою ладонь. Я все поняла и кивнула.

– Да, господин офицер, – тихо ответила я. Губы тряслись, но я смогла ответить. И, судя по вернувшемуся в кобуру пистолету, поступила правильно. Офицер хмыкнул, приподнял мой подбородок и заглянул в глаза.

– Ты перестанешь кусаться, – изогнул он губы в полуулыбке. Затем потрепал меня по щеке и, развернувшись, зашагал по улице.

 
В конце дня немцы ушли из деревни, оставив после себя скорбный плач и лежащие на земле трупы. Пощадили только стариков, детей… И Оксанку в разорванном платье, которая сидела в пыли рядом с телом Васи и тихонько подвывала, не стесняясь наготы и чужих взглядов.

Бабушка не пустила меня в дом, оставила рядом с чумазым Петькой, соседским сыном, но я и так все понимала. Видела её взгляд, когда она вышла из дома. Видела слезы. Видела, как дрожат бабушкины руки, и как трясутся серые, морщинистые губы.

Папку похоронили на утро. Не стали ждать положенного. Похоронили сразу. Вместе с мамой. Вместе с Васькой. Вместе с Тасей, Петькиной мамой. Вместе с Гриней-дурачком, которого немцы назвали странным словом, которого я не знала. Унтерменш. Узнала потом. Когда пришло время. Не было той ночью дома в Тоболье, откуда не слышался бы плач.

Я долго не могла уснуть. Лежала в кровати, прижавшись к бабушкиному плечу, глотала слезы и смотрела на бурое пятно у двери. Все, что осталось от мамы. Бабушка молчала, рассеянно гладила меня по голове, но дыхание её было ровным. Лишь пальцы подрагивали, запутываясь в моих волосах. Брехали на улице оставшиеся в живых собаки и тихо, еле заметно до нас доносился плач. Не было той ночью в Тоболье дома, откуда не слышался бы плач.

*****

– Эля. Курам дала? – бабушка не кричит, как раньше. Тихо спрашивает, прислушиваясь к звукам с улицы.

– Да, баба, – ответила я. Тоже тихо.

– Воды натаскай. А я пригляжу, – кивнула она, подходя к окну и отодвигая в сторону белую занавеску.

 
Взяв ведерко, я вышла на улицу и пошла к колодцу. Зазвенела цепь и послышался плеск, когда ведро достигло воды. Обернувшись, я посмотрела на пустую улицу, вздохнула и взялась за ворот колодезного колеса. Холодная вода пенилась, пока я переливала её в ведро. Раньше я бы не отказала себе в том, чтобы зачерпнуть колодезной воды ладонями, умыться ей, сполоснуть шею и спину. Но сейчас все по-другому. Быстро наполни ведро, быстро занеси в дом и сиди, как мышка. Надейся, что не скрипнет калитка и не послышится резкий, чужой голос, за которым обязательно последует сухой щелчок автомата.

Два года прошло с того ужасного дня. Два года, пролетевшие за пару вздохов. Давно уже нет Звездочки. Немцы перерезали ей горло, а потом погрузили коровью тушу в грузовик и уехали. Нет гусей и поросят – их забрали первыми. Пусты огороды и лишь кое-где еще растет картошка и репа, незамеченная внимательными немецкими солдатами. Лошадей и тех забрали. Может на котел, а может и на войну.

Но у бабушки в погребе еще оставались куры. Тощие, облезлые, вечно голодные, но все-таки несушки. И Гешка. Куда без Гешки. Умного, старого петуха, который после того дня перестал кукарекать. За водой для них я и бегала каждое утро, а потом бабушка выходила на лавочку возле дома, давая мне знак, что птицу можно выпустить погулять. Однако стоило где-то затарахтеть машине или послышаться чужим голосам, как мы хватали кур и бежали в дом, где прятали их в погребе, накрывая старыми одеялами, чтобы не шумели.

 
– Саврасовым не повезло, – поджав губы, сказала бабушка, когда я выбралась из погреба и отряхнула колени от земли. – Немцы у них птицу нашли.

– Они их… – я не договорила, потому что бабушка мотнула головой и горько усмехнулась.

– Нет, внуча, живы, живы. Птицу только забрали, да Петьку отлупили за то, что прятал их. Повезло нам, что на окраине живем. Редко сюда кто заходит.

– Староста… – я снова не договорила, услышав бабушкино ворчанье.

– Знаю, знаю. Как немцы пришли, Сашка гоголем по деревне ходит. Рожа, что у хряка. Слыхала я его наказ, что всю живность надобно немцам отдать. Да шиш ему. Без масла, ироду. Сам на коне ездит, с офицером этим за ручку здоровкается, а на своих и не смотрит. В школе тем еще обормотом был. Сразу понятно, откуда у него все это, – бабушка привычно перемывала кости и немцам, и старосте, которого сами немцы и выбрали. Из тех, кому посчастливилось выжить.

– Баба, вчера дождь был, – осторожно вставила я, стараясь отвлечь бабушку от грустных мыслей.

– По грибы навострилась? – усмехнулась она и добавила. – Одна не ходи. А ну как в лесу на немцев нарвешься.

– От лебеды живот болит.

– Знаю, знаю, – вздохнула бабушка, по привычке потрепав меня за щеку. – Обрезалась вон. Как хворостинка. Глазюки только и остались. Что поделать, Эля. У кого от лебеды живот болит, а кто-то и лебеды не видит.

– Я с Петькой и Анькой пойду. Петька удочку смастерил. Может рыбы наловим в озере, – улыбнулась я, прижимаясь к бабушке. – Если немцы не отберут…

– С ними не спорь. Скажут отдать – отдавай! – нахмурилась бабушка. – Рыбу, грибы… Все отдавай, сама только домой вернись.

– Конечно, баба. Да мы мигом. Туда и обратно. Так хоть грибов насушим или рыбки.

– Ладно, беги, егоза, – согласилась она, снова потрепав меня за щеку. Рассмеявшись, я чмокнула бабушку и, схватив лукошко, стоящее у двери, выбежала на улицу.

 
С Петькой и его сестренкой Анькой мы частенько выбирались в лесок рядом с деревней. Надо было пройти через погост, углубиться по одной, еле заметной тропке и через час ходьбы тропка выводила нас к озеру. Немцы знали про озеро, но редко туда ходили. Они предпочитали караулить на выходе из леса и отбирали у местных все, что те ловили. Только солдатами двигал не голод. Я видела их лица – сытые, довольные, веселые. Однажды один из них дал Петьке шоколадку за лукошко грибов. Шоколадку мы съели втроем, а потом долго мучились животами, отвыкнув от сладостей. Но грибы были лучше шоколадки. На лукошко можно было долго и сытно жить, и постные щи из лебеды и одной картофелины превращались в настоящее лакомство. Часть грибов бабушка сушила на зиму и зимой было сложнее всего. Кто что за лето успел собрать, на то и жил. Зерно немцы тоже забирали. Оставляли немного, но бабушка зерно для кур держала. А если кто из них голода не выдерживал, бульон варила. Варила темной ночью, когда знала, что никакой незваный гость в двери не постучится.

Лишь грибы да редкая рыбешка нас с бабушкой и спасали. Я ходила в лес каждый день. Когда с Петькой, а когда и одна. Пробиралась через поваленные деревья, колючие кусты и густую траву, а все ради того, чтобы найти пару-тройку грибов. Петьке везло больше. Он рыбачить умел, а однажды наловил пол ведёрка раков. Раков поделили пополам и сварили на месте, разведя небольшой костерок. Бабушка сильно удивилась, когда я принесла ей пять штук мелких рачков, сваренных без укропа и соли. А потом плакала, думая, что я не слышу. Рыбу Петька тоже ловил мелкую и костлявую. Но после лебеды эта рыба была вкуснее жареной курицы.

В других деревнях могло быть хуже. Там старосты забирали все, а утром в холодных домах находили холодных людей с раздутыми животами. Иногда эти люди добирались до нашей деревни. Холодные, голодные, с пустыми, равнодушными глазами. Они брели по дороге, не обращая на нас внимания. Старики и дети, серыми тенями плыли они по улице и исчезали за поворотом, откуда в любой момент могла послышаться автоматная очередь.

 
– Ты чего? Уснула? – усмехнулся Петька, потормошив меня за плечо. Вздрогнув, я посмотрела на него и, нахмурившись, мотнула головой.

– Задумалась просто. Идем?

– Ага, идем, – кивнул он, беря в одну руку лукошко, а в другую удочку. К поясу Петьки была привязана ржавая банка, полная червей.

– А Анька? – спросила я, посмотрев на закрытую дверь Петькиного дома.

– Худо ей, Элька, – помрачнел мальчишка. – Немцы как птицу забрали, один ей сапогом по животу ударил, когда она за цыпленком полезла. Баба ей компресс сделала, да Аньке все равно худо. Кашляет сильно и плачет потом.

– А мы ей рыбки принесем, – улыбнулась я.

– Обязательно принесем, – хмыкнул Петька, придирчиво проверяя удочку. – Ладно, пошли. До вечера надо управиться, чтобы баба Катя твоя не волновалась.

До погоста добрались быстро. Находился он на горке, на самой опушке леса. Это место всегда меня пугало. Деревянными крестами и вздыбленной землей, каркающим вороньем и пробирающим до костей ветром. После того дня, как в Тоболье пришли автоматчики, могил на погосте прибавилось. Были такие, где земля уже слеглась, но хватало и свежих. Петька тоже не любил погост. И он, и я помнили душное июльское утро, когда к вырытым ямам потянулась очередь из почерневших, плачущих людей, несущих на плечах наспех сколоченные деревянные гробы.

Но к озеру через погост была самая короткая дорога. На другой немцы построили заставу и не стеснялись обирать тех, кто шел из леса с нехитрой добычей. Еще и партизаны в лесу объявились, что делало вылазки опаснее. Однако деваться некуда. Нужна была еда, нужны были припасы. Вот и ходил украдкой люд через погост и так же тихо возвращался, ловко перемещаясь между могилами.

Петька уверенно шел вперед и первым нырнул в густую зелень, раздвинув колючие ветки руками. Я следом, опасливо смотря по сторонам и боясь увидеть знакомую серо-зеленую форму. Но нам повезло. Август был жарким, в лесу тихо и ни единого ветерка, а солдат в такую погоду загнать в лес могло лишь что-то серьезное. К тому же мы с Петькой знали лес, как свои пять пальцев, и запросто могли спрятаться, зарывшись в прелую листву при малейших признаках опасности.

В воздухе пахло древесной корой, было необычайно влажно и душно, гудели редкие насекомые и лениво перебегал с места на место потревоженный заяц. Петька поначалу пытался ловить лесную живность, но без ружья этого сделать не удалось. Да и с ружьем тоже. Выстрел обязательно привлечет ненужное внимание, а то и ответную очередь из автомата.

– Осень скоро, – отдуваясь, нарушил молчание Петька. – Дождей много будет. И грибов тоже.

– На дождь и раки лезут, – поддакнула я, заставив мальчишку усмехнуться.

– Ты раков, как пауков боишься, – фыркнул он.

– Пауков есть нельзя, а раков можно, – парировала я. Петька негромко рассмеялся и кивнул. Его спина блестела от пота, по ней то и дело пробегали муравьи, но Петьку это не беспокоило. Он сосредоточенно шел вперед, придерживаясь еле видимой тропки. Через деревья блеснула водная гладь. Озеро. А значит, скоро можно будет не только рыбы наловить, но и ополоснуться. Вода сейчас теплая, холодные ключи только-только начали пробиваться через землю, но у берега купаться можно. Словно в парное молоко ложишься. Теплое и нежное.

– Анька на ноги встанет, я к партизанам пойду, – неожиданно сказал Петька. – К зиме.

– Зачем? Твои без тебя пропадут, – удивленно спросила я и остановилась. Петька чуть подумал и почесал бровь.

– Не пропадут. Наши помогут. А я… устал я, Элька. Когда фриц этот Аньку ударил, я чуть на него не кинулся. Остановился, когда понял, что и бабку, и сестру тогда убьют. Они все забрали, что было. А так… хоть шанс будет.

– Шанс на что?

– На то, чтобы выгнать заразу эту, – недовольно протянул он. – Сама как думаешь? Лешка Свиридов тем летом к партизанам перебежал, а потом слышала, что с немцами в Софьяново сделали?

– Слышала, – тихо ответила я. Прошлым летом все Тоболье судачило о том, как группка партизан напала на вооруженный конвой немцев и разгромила его. Старосту Софьяново партизаны перед входом в сельсовет повесили. В назидание остальным. – А слышал ты, что потом было?

– Вранье это все. Немецкое, – протянул Петька, но я услышала в его голосе неуверенность.

– Пришли другие немцы, – так же тихо продолжила я. – А потом взяли от каждой семьи одного человека и расстреляли в поле. Женщин, детей, стариков… Немцам без разницы было.

– И что? Ждать предлагаешь? – фыркнул мальчишка, но я видела, что его задели мои слова.

– Нет… Не знаю, – пожала я плечами. – Сложно все слишком. Кто знает, к чему твой побег приведет.

На озере царила жаркая тишина, нарушаемая редким и ленивым всплеском рыбы. Зудели в воздухе комары, протяжно свистели в чаще птицы, да шумела пожелтевшая от жары листва на деревьях. Солнце раскаленным шаром застыло в бирюзовом небе и взирало на землю, как хозяин смотрит на своих слуг.

Петька раздвинул руками кусты смородины, давно уже ощипанные голодной детворой, и спустился с пригорка к воде. Ржавая банка на его поясе покачивалась, издавая еле заметный скрип от трения проволоки об железо. Я шла за ним следом, задумчиво смотря по сторонам. Если повезет, Петька наловит рыбы, пока я буду искать грибы, а там и искупаться можно.

– Далеко не уходи, – буркнул Петька, возясь с леской и крючком. – Тенёк ищи. Там грибов много будет.

– Ага, – кивнула я, затем еще раз прислушалась к звукам леса и, махнув Петьке рукой, пошла по другой тропинке, уводящей в чащу.

В этот раз повезло. После обильного ливня, случившегося два дня назад, лесная трава была устлана грибами. Я видела красные шапки мухоморов, подосиновики, опята… Земля дала богатый урожай.

Лукошко наполнялось быстро и на миг пришло сожаление. Стоило бы взять и Петькино лукошко, чтобы лишний раз не ходить. Но озеро близко, никто не мешает вернуться к другу, выгрузить добычу и пойти на второй заход. Живот голодно заворчал, когда перед глазами возникла старая чугунная сковородка с жареной картошкой и грибами. Бабушка давно не делала это лакомство, экономя картошку, которая росла в сорняках, чтобы никто не нашел. Но сегодня добыча большая, может и порадует. До зимы еще дожить надо, а бабушка всегда говорила, что момент ценить надо. Но и наглеть я не собиралась. Не сегодня, так завтра в лес потянутся и другие, чтобы хоть немного забить пустые кладовки грибами.

Вздохнув, я сорвала крепкий подосиновик и положила его к собратьям в лукошко. От лесной духоты кружилась голова и до одури хотелось пить. Петька говорил, что по левую сторону озера в чаще родничок есть. Можно и сходить, если рыбак еще не закончил ловлю. Вздохнув, я огляделась, чтобы запомнить место, где еще хватало грибов, и, повесив лукошко на руку, направилась обратно к озеру.

Петька все еще рыбачил, а в погнутом ведерке, рядом с его ногой, о, чудо, плескалось пять небольших карасиков с мою ладонь. Не самый плохой улов, может и на нехитрую уху хватит. Если везло, Петька обычно разводил костер на берегу и запекал две-три рыбины на углях. Но с тех пор, как в лесу стало неспокойно, костер мы разводить не решались.

– Ого! – присвистнул он, когда я подошла ближе и поставила свое лукошко на траву.

– Там еще лукошек на десять наберется, – отдуваясь, ответила я. По лбу, словно надоедливые насекомые, ползли капельки пота. – Смотрю тебе тоже везет?

– Как сказать. Мелочевка, конечно, – усмехнулся Петька и посмотрел на небо. – Если дождь будет, можно за раками выбраться.

– Прошлый раз зря сходили, – напомнила я. Несмотря на ливень, раков удалось поймать совсем немного. Словно они специально попрятались на самом дне и вылезать не хотели.

– Не, я видел. Они по дну полз…

Петька не договорил и удивленно приоткрыл рот, услышав в лесу неприятный стрекот. За два года и он, и я быстро научились отличать по звуку автомат, и как далеко от нас находится стрелок. В этот раз звуки выстрелов раздались совсем близко. Это подтвердили напуганные птицы, встревоженной стайкой взмывшие в небо недалеко от нас.

Я схватила лукошко с грибами, обронив пару штук на траву, а Петька быстро смотал удочку и поднял с земли ведерко с карасями. Выстрелы повторились, и после них до нас донеслись чьи-то крики. Переглянувшись, мы с Петькой со всех ног помчались в сторону ближайших колючих кустов. Но спрятаться не успели.

 
Из тех самых кустов, которые мы выбрали в качестве укрытия, на берег высыпали трое человек. Двое взрослых и один мальчишка, на вид старше нас года на три. У одного из них к груди был прижат немецкий автомат, а второй волочил простреленную ногу, из которой на траву капала кровь. Мальчишка, сжимая в левой руке нож, чертыхнулся, врезавшись в Петьку и покатился по земле. Взрослые не обратили на него внимания и с громким плеском влетели в озеро. Но это им не помогло.

Из леса вышли пятеро автоматчиков в грязно-зеленой форме. Судя по раскрасневшимся лицам, бежали они долго и порядком устали. Но на губах немцев застыли улыбки, когда они увидели, как беспомощно барахтаются в воде мужчины. Один из автоматчиков отделился от своих и подошел к нам. Ствол угрожающе нацелился на незнакомого мальчишку, но смотрел немец на нас с Петькой.

Четверо других, смеясь и показывая пальцами на барахтающихся в воде мужчин, спустились к воде. Коротко щелкнули затворы и четыре автомата словно по команде уставились на беглецов.

– Из воды. Быстро! – пролаял автоматчик. Был он довольно грузным и тяжело дышал. Маленькие поросячьи глазки зло блестели, а в уголках толстых губ белела слюна. Мужчины переглянулись, не понимая, что он говорит. Немцу это не понравилось, и он дал очередь в воздух. – Быстро! Из воды!

– Они не понимают, – тихо ответила я, обращаясь к автоматчику, который стоял рядом с нами. Тот удивленно вытаращил глаза, а потом повернулся к своим.

– Девчонка говорит по-немецки, – крикнул он. Грузный тут же подошел ближе и нахмурился.

– Говоришь? – спросил он.

– Да.

– Скажи этим свиньям, чтобы вылезли из воды и положили автомат на землю, – скомандовал он и поднял руку. Остальные автоматчики послушно кивнули и взяли оружие на изготовку, готовясь открыть огонь по команде.

– Он говорит, чтобы вы вылезли из воды, – послушно перевела я и добавила. – Говорит, чтобы оружие положили на землю.

– Поляжем. Сразу поляжем, – хрипло ответил один из беглецов. – Детей под смерть подведем. Набегались, Семён.

– Вижу, – буркнул второй и поднял над головой автомат. Затем вздохнул и медленно пошел к берегу, держа оружие на виду. Грузный отрывисто хохотнул и вернулся к своим.

 
Когда мужчины выбрались на берег, грузный забрал у них автомат, а потом пинками погнал в нашу сторону. Его не смутило, что один из мужчин ранен, но, как я уже знала, немцам до этого не было дела.

У мальчишки, который стоял рядом с нами, забрали нож, а потом один из солдат ловко связал всей троице руки за спиной жесткой веревкой. Нас почему-то трогать не стали, но выдохнула я слишком рано.

– Отрицай, что с нами, – шепнул мне мальчишка, пользуясь моментом.

– Что? – нахмурилась я, не понимая, к чему он клонит.

– Отрицай, говорю, – повторил он. – Если подумают, что партизаны, расстреляют…

– Ты! Будешь им переводить, – ко мне подошел грузный и ткнул стволом автомата в спину. Затем развернулся в сторону беглецов и обвел их ехидным взглядом. – Кто такие? Почему бежали и не остановились?

– Крестьяне мы, – тихо ответил Семён, когда я перевела ему вопрос. – Бежали, потому что испугались.

– Автомат где взяли? – было видно, что немец не поверил ни единому слову, да и мне казалось, что это всего лишь игра. Это понимали и беглецы, затравленно смотря по сторонам, словно ища удобный момент для очередного побега. Но бежать было некуда. Позади озеро, на берегу пять автоматчиков со взведенным оружием. Только дернись и моментально получишь пулю промеж лопаток.

– Автомат нашли, – перевела я. – В лесу, в землянке.

– Врет, – лениво ответил немец, карауливший нас с Петькой. – Стреляет метко.

– Партизан?! – прошипел грузный, подходя к мужчинам вплотную. Те синхронно мотнули головами. Автоматчик повесил оружие на плечо, достал пистолет, подошел к мальчишке и повторил вопрос.

– Нет, – ответил тот. – С деревни. Соседней. Там живу.

– Партизан? – с усмешкой спросил грузный Петьку.

– Партизан. И чего? – нагло ответил тот, заставив меня побледнеть. Краем глаза я видела, как осуждающе покачал головой второй из беглецов, чьего имени я не знала. Немцу не нужен был перевод. Он понял.

Грузный снова улыбнулся, приставил пистолет к Петькиному лбу и выстрелил. Уши заложило от грохота, а ноги подкосились. Сердце билось словно птица, которую не только заперли в клетке, но и подожгли. Душный воздух тоже превратился в огонь, жадно пожиравший легкие и не дававший нормально дышать.

Грузный засмеялся, а следом засмеялись и остальные немцы. Я же, широко раскрыв глаза, смотрела на подрагивающие ноги Петьки. Петьки, который больше никогда не поймает ни одной рыбки, и не обнимет свою сестренку Аньку. Земля неожиданно закружилась и, если бы меня не придержал за руку один из автоматчиков, я бы упала рядом с остывающим телом своего друга.

– Пошли! – приказал грузный, снимая автомат с плеча. Но говорил он беглецам, а я все еще не могла отвести взгляд от Петьки.

– А девчонка? – спросил солдат, держащий меня за руку.

– С собой возьмем.

– Я не партизан, дяденьки, – от волнения я сказала это по-русски, что немцев лишь позабавило. Пришлось повторить, пусть чужой язык и царапал горло, как наждачка.

– Комендант решит. Слишком хорошо ты говоришь, – перебил меня грузный. Солдат, стоящий рядом, подчинился и я почувствовала, как в мокрую спину упирается горячий ствол автомата. Беглецы промолчали, понимая, что их словам никто не поверит.

 
Дорога через лес доставила трудностей. Мало того, что немцы вели нас окольными тропами или через сплошной бурелом, так еще и подгоняли пинками и тычками автоматов в спины. Петьку они бросили около берега озера, но меня это не удивляло. В ушах все еще звучал его насмешливый голос, за которым последовал выстрел, до сих пор отдававшийся в голове похоронным звоном.

– В Софьяново ведут, – прошептал идущий за мной Семён. Мальчишка, плетущийся рядом, молча кивнул, словно и так знал.

– Куда еще, как не в Софьяново, – так же негромко ответил он. – Комендатура у них там.

– Молчать! – рявкнул грузный, услышав голоса. Для острастки он передернул затвор автомата, но беглецы сразу все поняли и послушно замолчали. Только мальчишка на миг вздохнул, дождался, пока немец отвернется, и задумчиво посмотрел на меня.

– Отрицай, что с нами. Иначе все… – шепнул он. Я не ответила. Только кивнула и, стиснув зубы, пошла вперед, царапая голые ноги о колючие ветки кустов и поваленных деревьев

Софьяново тоже деревенька. Чуть больше, чем Тоболье, чуть более зажиточная, чуть более людная. Иногда мы с бабушкой, еще до войны, ходили по выходным на местный рынок, чтобы купить чего-нибудь сладкого или договориться насчет зерна. Тогда я запомнила деревеньку другой – шумной, веселой, многолюдной. Но сейчас передо мной предстала безмолвная могила с понурыми серыми людьми, боящимися поднять взгляд. На главной улице хватало сожженных домов, с укоризной смотрящих на людей черными провалами обугленных окон, но страшнее всего была тишина, нарушаемая только веселой немецкой речью.

После той облавы партизан солдат в деревне прибавилось. И больше всего их стояло возле здания сельсовета, где обычно, помимо старосты, заседал и комендант, следящий за порядком на вверенных ему землях. Солдаты были похожи друг на друга, как близнецы. Та же одинаковая серо-зеленая форма, сытые лица и глаза, как у подозрительных собак. Черные, немигающие, изучающие.

– Небогатый улов, – рассмеялся солдат, стоящий у ворот, ведущих во внутренний двор сельсовета. Он презрительно улыбнулся, изучая изможденные лица беглецов, затем прочистил горло и плюнул в Семёна. Мужчина осторожно утерся сальным рукавом, метнул на солдата взгляд полный злобы и неприязни, но промолчал. Солдат снова усмехнулся и, повернувшись к грузному, спросил. – Те самые?

– Кто их разберет, – проворчал тот. – Все свиньи на одно лицо. Грязные, вонючие, никакого уважения к себе. Комендант на месте?

– Господин Бойтель, как всегда, работает с раннего утра, – ответил солдат, открывая ворота. По мне он лишь скользнул взглядом, но и этого хватило, чтобы меня передернуло от отвращения. Настолько неприятным и сальным был этот взгляд. – Он будет рад посмотреть на твой улов.

 
В здании сельсовета немцев было больше, чем на улице, а помещение потонуло в табачном дыму, таком густом, что я с непривычки закашлялась, вызвав у сопровождавшего нас солдата смех. Дробно стучали печатные машинки, кто-то громко говорил по телефону или заливисто смеялся одному ему понятной шутке.

Семёна и его друга грузный запер за решетчатой дверью, где из мебели я увидела только грубо сделанные и приколоченные к стене нары, да ведро в углу для вполне понятных потребностей. Меня и мальчишку он подтолкнул к двери, на которой по-немецки было написано «Комендант Г. Бойтель». Постучавшись и получив разрешение войти, солдат впихнул нас в тесный кабинет, где за деревянным столом в окружении папок и вороха бумаги сидел тот, кого я точно не ожидала здесь увидеть.

Но стоило мне посмотреть в глаза коменданта, как сразу же в голове всплыл голос отца, отвечавшего на вопрос немецкого офицера, а следом глухо прогремел выстрел – далекий, но все еще ощутимый. Влажные, мечтательные глаза смотрели на меня, а на губах коменданта застыла привычная улыбка. Улыбка, которую я тоже не смогу забыть, как бы ни старалась. Это был он. Человек, лишивший меня папы и мамы.

– Господин оберштурмфюрер! – вытянулся по струнке грузный, выбрасывая руку вверх. Комендант лениво поднял руку в ответ и склонил голову, изучая на этот раз лицо мальчишки-беглеца.

– Вольно, обершарфюрер, – ответил он. Затем наклонился вперед, взял со стола блестящий портсигар и, вытащив сигарету, закурил. Его голову окутало облако сизого дыма, а падающий из окна свет придал офицеру вид благообразного святого. Вот только святым он не был. – Кто это?

– Мальчишку взяли в лесу с предполагаемыми партизанами. У одного из них был автомат. Наш автомат, господин оберштурмфюрер, – послушно отчеканил солдат.

– А девчонка? Или русские и сопливых детей в партизаны берут? – усмехнулся офицер, смотря на меня. Сердце обдало морозцем, когда я посмотрела в его глаза – холодные, влажные… и добрые.

– Говорит, что не с ними, но немецкий знает хорошо.

– Вот как, – протянул офицер, подавшись вперед. В этот раз в его взгляде блеснула заинтересованность. То ли он действительно не узнал меня, то ли просто сделал вид, предпочитая немного поиграть. – Варвары не перестают удивлять. Где ты выучила язык, девочка?

– Бабушка учила, – тихо ответила я. – Она до войны учительницей работала.

– Хорошо. Будешь переводить, – усмехнулся мужчина, переводя взгляд на мальчишку, а потом обратно на меня. – Имя и фамилия?

– Элла Пашкевич.

– Еврейка? – пытливо спросил он. Широкие ноздри сузились, когда офицер с шумом втянул воздух.

– Нет. Русская.

– Возраст?

– Пятнадцать лет. Месяц назад исполнилось, господин комендант.

– Где живешь?

– В Тоболье. Рядом с Софьяново.

– Ты! Те же вопросы, – сказанное относилось к мальчишке. Он недовольно засопел, когда я перевела, но, получив от грузного подзатыльник, нехотя ответил.

– Борис Романенко, семнадцать лет. Русский, в Марусино жил, пока там цело все было.

– Партизан? – вновь улыбнулся офицер. Мальчишка отрицательно мотнул головой, но я видела, что ему снова не поверили. – Конечно. Все вы так говорите, пока не прижмет. В клетку его. Девчонку пока оставь. Пусть другим переводит.

– Есть, господин оберштурмфюрер, – козырнул солдат и, схватив мальчишку за шиворот, выволок из кабинета.

С другими беглецами разговор был похожим. Они тоже отрицали свою причастность к партизанам, твердили о том, что автомат нашли в чьем-то заброшенном схроне, а бегство объяснили простым испугом.

Но коменданта это не удовлетворило. Он встал из-за стола и подошел к окну, повернувшись к беглецам спиной. Я стояла у стены и видела его лицо в профиль. Губы сурово поджаты, брови нахмурены, а глаза задумчиво прищурены. Обернувшись, офицер улыбнулся и, подойдя к одному из беглецов, которого, как я узнала, звали Иван, вытащил пистолет, после чего резко ударил мужчину рукоятью по скуле.

Сначала на занозистый, деревянный пол упали капли крови, а следом, через несколько мгновений, упало мычащее от боли тело. Я, побелев от страха, вжалась спиной в стену, но коменданту на меня было плевать. Он довольно рассмеялся, наблюдая, как Иван катается по полу, зажимая рот трясущейся ладонью, взвел пистолет и направил его на беглеца. Однако выстрела не последовало.

– Этих двоих отвести к Курту, – процедил комендант, указывая стволом на мужчин. Повернувшись ко мне, он снова улыбнулся. – А девчонку и того сопляка высечь. Кто-то из них точно заговорит. Выполнять.

– Есть, господин оберштурмфюрер, – рявкнул грузный. Он позвал двух других солдат из коридора, а сам схватил лежащего на полу Ивана, чьи губы были разбиты рукояткой пистолета. – Девчонку в клетку, к другому. А этих в подвал.

– Есть, – кивнули солдаты, выполняя приказ. Я безвольно обмякла в стальных руках конвоира. На миг голову пронзила странная мысль. Я не боялась боли, не боялась смерти. В голове витал один вопрос. Что скажет бабушка, когда я не приду домой?

 
Приказ немцы выполнили на совесть. Пока я скулила от боли в грязном углу клетки, прижимая колени к груди, двое солдат яростно лупцевали мальчишку плетками. Тот вился ужом, изредка тоненько вскрикивал, но не плакал. В отличие от меня. Слезы брызнули из моих глаз после первого же удара, рассёкшего кожу на спине. Девятый и десятый удары я почти не почувствовала. А на двенадцатом моча обожгла бедра, заставив солдат рассмеяться и переключиться на другого пленника. Обиднее всего, что мне и сказать-то было нечего, кроме правды. Я знать не знала ни Бориса Романенко, ни тех мужчин, которых увели в подвал. Да и о партизанах слышала только то, что мне рассказывал Петька.

Немцы закончили бить мальчишку только тогда, когда тот затих и перестал закрывать голову от жалящей плетки. Один из них повернул носком сапога беглеца на спину и удовлетворенно хмыкнул, увидев, что плетка рассекла кожу на щеке, оставив уродливый, набухший от крови шрам.

– Как успехи? – спросил их грузный, заходя в клетку. На меня он даже не взглянул, зато перед стонущим мальчишкой опустился на корточки. – Хорошо отделали.

– Девчонка ничего не знает. Еще и ноги обмочила, – рассмеялся солдат, чья плетка обожгла мне ухо, сделав его похожим на разваренный вареник с вишней.

– А этот одно и то же твердит. Мимо шел, мужиков увидел, потом побежал, испугавшись, – ответил второй, брезгливо тыкая ногой мальчишке в ребра.

– Наши тоже молчат. Один только не вытерпел, когда Курт ему два зуба вырвал. Заорал так, что чуть перепонки не лопнули, – поморщился грузный. Я посмотрела на него исподлобья и увидела, что костяшки на кулаках сбиты и кровоточат, а рукава испачканы темно-бурым. – Ладно. Приказ коменданта. До утра пусть тут валяются. А утром машина за ними придет. И на вокзал поедут. Лбы крепкие, на тяжелой работе сразу запоют.

– Они и у нас запоют, Дитрих, – недовольно проворчал солдат, почесав концом плетки бровь. Он даже не заметил, как испачкал кожу запекшейся кровью, но осекся, поймав недовольный взгляд грузного Дитриха.

– Приказ коменданта! – рыча, повторил он, подавшись вперед к солдатам. Те нервно сглотнули и синхронно кивнули. Грузный усмехнулся и, косо посмотрев на меня, тихо добавил. – Сами пожалеют, что молчали. Туда, куда они поедут, легкой смерти им не видать.

 
Немцы ушли, заперев клетку на два замка. Через полчаса избитый мальчишка пошевелился и, застонав, смог перебраться с каменного пола на деревянные нары. Я помогла ему улечься, и он благодарно вздохнул, после чего потерял сознание от боли. Но вот заплакать так и не захотел. Терпел. Терпел до последнего, пока черная с красным пелена окончательно не покроет пересохшие глаза.

Еще через час нам принесли скудный ужин, состоящий из подсохшей перловки и кружки с водой. Свою порцию воды я выпила осторожно, стараясь не потерять ни капли, хоть это и было ужасно трудно. Жалящий кончик плетки достал нижнюю губу, рассек её до мяса и теперь каждый глоток сопровождался резкой болью. Мальчишка есть не стал, но воду выпил, пусть и разлил большую часть себе на грудь. Он закашлялся, поперхнувшись, потом с трудом принял сидячее положение и скупо мне кивнул, благодаря за помощь.

– Умеют бить, гады, – хрипло произнес он, массируя обезображенную шрамом щеку. – Тебе не сильно досталось?

– Нет, – соврала я и покраснела, вспомнив, как немцы смеялись над тем, что я описалась.

– Спину покажи, – велел мальчишка, но я, закусив губу, мотнула головой, вызвав у него слабую улыбку. – Значит, сильно. Слабо бить они не умеют. Сам видел. В Марусино…

Деревенька Марусино находилась в двух днях пути на лошадях от Тоболья. Но сейчас от неё остались только сгоревшие дома и распухшее, как живот после сытного обеда, кладбище, куда немцы стаскивали убитых жителей. Об этом рассказали немногие из тех, кому удалось спастись. А через несколько дней и в Тоболье пришли немцы.

– Семья у нас жила. Зажиточная, – хрипло продолжил мальчишка. – Евреи, но добрые. Помню всегда мне то пряник, то конфет отсыплют. Ешь, говорят, Борька. А то скулы одни, да живот к позвоночнику прилип. Хорошие люди… Были. Этот, что допрашивал, как узнал, что они евреи, хлыст вытащил и забил их. До смерти. Как собак безродных. Мать, отца, бабку парализованную. Двух дочек. Потом тела в дом снес и поджечь велел. А пока дом горел, он кричал что-то, да никто не понимал, что именно. Дурак у нас еще был. Вовка. Так рассмеяться надумал. Смешно ему было, как немец чирикает. Еще и передразнивать начал. Что от дурака возьмешь. Так этот, с глазами холодными, расстрелял его. А потом и остальных, кто рядом стоял. Злой был, что черт. Мы с Гриней и Костей в сарае напротив прятались. Видели все. Как немцы из автоматов людей поливают. А потом запылало все.

Боря говорил безразлично и спокойно, но я чувствовала, как иногда дает слабину его голос. Голос дрожал, заставляя мальчишку морщиться, но я не перебивала. Просто слушала, понимая, что это важно. Борьке важно.

– Нас Семён нашел. Видала ты его. Тот, кудрявый, с автоматом. В лес утащил, а там мы других нашли. Таких же, покалеченных. Оружие у них было. И злость была, чтобы паскуду эту фашистскую без жалости стрелять. Так и прибились мы к ним. К лесовикам, как они себя называли. Я, Гриня и Костя. Костю через несколько дней немцы поймали в лесу. А потом на осине вздернули. Когда мы нашли его, он холодный уже был, – Боря замолчал и снова потер щеку. – Тебя правда баба научила по-ихнему балакать?

– Да, – тихо ответила я. – Бабушка учительницей…

– Это я слышал. Ну, может и хорошо, что карканье их знаешь. Проживешь подольше, – мальчишка говорил не как мальчишка. Говорил, как взрослый, успевший многое повидать. Такое, о чем забыть уже не сможет. – Болтали что о нас, пока я в забытье валялся?

– Говорили, что утром машина за нами придет. И на вокзал отвезет, – вспомнила я слова грузного Дитриха, от которого несло потом и кровью. Борька кивнул и поморщился от боли.

– Значит, все.

– Что «все»? – нахмурилась я, ничего не понимая.

– Видали мы вокзал этот. Под Минском он. Видали и вагоны деревянные, в которых людей пихали, а тех, кто отказывался лезть – стреляли. Да только без разницы, пойдешь ты в вагон или нет. Все равно смерть. Раньше или позже, – равнодушно ответил он и, опершись о кирпичную стену, замолчал.

Утром в камеру втолкнули Семёна и Ивана. Вид у мужчин был в разы хуже нашего. Борька, увидев их лица, поморщился и покачал головой. У Ивана глаз не видно. Узкие, пунцовые щелочки, да губы разбиты в кровавую кашу. Семён хромает, левая рука плетью повисла, а на пальцах обмотки кровавые. Но глаза все те же. Сосредоточенные, спокойные…

– Она сказала, что на вокзал повезут, – нарушил молчание Боря, указав на меня пальцем. Семён, бывший у беглецов кем-то вроде старшего, кивнул.

– Знаем. Черт этот белобрысый, что Ивану зубы рвал, тоже об этом обмолвился. Еще и смеялся, как дурной. На вокзал, значит… Ну, Бог не выдаст, собака не съест. Поглядим, а ну как сбежать получится… – Семён на миг замолчал и с тревогой посмотрел на меня. Но увидев, что я молча сижу в своем уголке, вздохнул. – Не боись, дочка. Тебя с собой возьмем, если дело выгорит. Все ж из-за нас тебя… да и парнишку того, значит…

Я не ответила. Лишь тоскливо вздохнула и подумала о бабушке. Что если Петьку нашли, а у бабушки сердце слабое? Думать об этом было невыносимо и я, мотнув головой, сосредоточилась на негромком, спокойном голосе Семёна, который что-то тихонько говорил своим друзьям.

Однако машина за нами приехала ближе к обеду. К тому моменту я ужасно проголодалась, но говорить об этом немцам было бы глупо. Их это только повеселит, а если кто-то еще не в духе окажется, то плеткой дело не кончится. Воды нам тоже не давали. На робкую просьбу Семёна стороживший нас солдат лишь хмыкнул и красноречиво передернул затвор автомата. Больше о воде и еде никто не заикался. «Не буди лихо, пока тихо», говорила бабушка. И в этом с ней я была согласна.

Комендант навестил нас перед отъездом, когда солдаты погрузили всех в машину, предварительно связав руки и ноги. Сегодня он был в хорошем настроении. Мурлыкал знакомую мне песенку, мечтательно смотрел вдаль на такие родные мне леса и изредка затягивался сигаретой, выпуская к бирюзовому небу сизый дым. Побуревшие после бессонной ночи и истязаний лица беглецов вызывали у него улыбку и до меня порой доносились редкие шуточки на этот счет, веселившие сопровождавших нас солдат.

– Я протянул вам руку, – сказал он напоследок, не сомневаясь, что я переведу это Семёну, Ивану и Боре. Голос ленивый, мягкий, обволакивающий. – Но вы плюнули в неё. Упрямые дикари…

– Спроси его, – кашлянул Семён, повернувшись ко мне. – Спроси, куда нас везут.

– Он спрашивает, куда мы едем, господин комендант? – перевела я и нервно дернулась, увидев, как радостно блеснули влажные глаза офицера.

– Дорога приведет вас в Рай, девочка, – ответил он и скривил губы в подобие улыбки. – Но этот Рай вам нужно будет заслужить.

 
Дорога до вокзала заняла больше суток. Перерывы были настолько редкими, что Семён и остальные перестали стесняться и справляли нужду прямо в штаны, вызывая презрительные смешки у немцев. Я терпела до последнего и, как только машина останавливалась и нас пинками выгоняли из кузова на свежий воздух, тут же присаживалась на корточки возле колеса. Поначалу стыд жег меня каленым железом, на третий раз это был полузадушенный писк, а в следующую остановку попросту исчез, сгорев окончательно.

Еду тоже не давали. Но хотя бы была вода. Противно-теплая, с затхлым привкусом, но это была вода, освежавшая воспаленное от жары горло и приносящая хоть какую-то прохладу.

Нам немцы разговаривать не давали. Стоило Семёну или Борьке подать голос, как тут же слышался недовольный окрик, а следом удар прикладом по голове. Каждый скоро понял, что лучше просто молчать. И если для остальных беглецов немецкая речь была обычным карканьем, как презрительно отзывался о ней Борька, то я понимала все.

Слева от меня сидел Максимилиан. Он весело смеялся и рассказывал о своем сыне другим солдатам. Мечтал, что получит наконец-то увольнительную и поедет навестить его и жену, которые ждали его возвращения в Мюнхене. Рядом с ним натужно сопит Кристиан – большой, тяжелый, с красным, испитым лицом. В ранце Кристиана лежит письмо родителям в Берлин, которое он хочет им отправить, чтобы они не волновались. Йозеф, лицо которого изрыто оспинами, как земля после бомбежки, рассказывает о своей невесте Инге и показывает кольцо с красным камнем, которое хранит в кармашке на груди. Мартин вспоминает свой домик в предгорьях Альп, самое красивое место на земле. Люди? Нет. Звери.

Мартин добивал раненых тобольчан своим подкованным сапогом и иногда душил красивых девушек руками, жалея тратить на них пули. Йозеф, в кармане которого лежит кольцо моей мамы, которое он собрался подарить своей невесте. Кольцо, которое он так и не смог снять, поэтому отрезал палец у еще живого человека. Кристиан, расстреливавший родителей на глазах детей. Максимилиан… собственными руками разбивавший головки молочных младенцев об кирпичные стены. Максимилиан, смеявшийся над плачем безутешных родителей, жизни которых через мгновение оборвет пистолет офицера Бойтеля. Люди? Нет. Звери. Звери с черными, колючими и бездушными глазами. Страшнее них были только чудовища.

К вокзалу машина подъехала глубокой ночью. Однако, несмотря на поздний час, повсюду кипела жизнь. Меня сразу же оглушило пестрое разноголосье. Вдалеке слышался плач и ругань, доносились глухие хлопки выстрелов, лязгало железо и гудели паровозы. Вокзал жил своей жизнью, ничуть не заботясь о душах, которые проходили через его кровавое, безжалостное горнило.

Как только машина остановилась, солдаты схватили нас за шеи и вытолкали из кузова. Я упала на землю и, больно ударившись, не сумела сдержать стон. Рядом со мной безвольными мешками попадали остальные. Однако немцы быстро всех подняли на ноги и, награждая подзатыльниками и зуботычинами, погнали нас, как скот, куда-то вдаль. Яркие прожекторы слепили и заставляли слезиться глаза, от криков, плача и хлопков начало тошнить, но мы продолжали бежать вперед, понимая, что если остановимся, то больше не сделаем ни шага.

– Кто такие? – рявкнул высокий офицер в черном, кожаном пальто, держа в руках папку и карандаш.

– Приказ коменданта Бойтеля из Софьяново, – доложил Кристиан, протягивая офицеру сопроводительные бумаги. Тот лишь мельком взглянул на них, после чего поплевал на карандаш и что-то записал в прикрепленный на планшете лист бумаги. – Три партизана. И девка с ними.

– Этих, – карандаш офицера ткнулся в грудь Семёна, – в восьмой вагон. Девчонку в тринадцатый. Быстро. Отправление через десять минут.

– Есть, господин унтерштурмфюрер, – отчеканил Кристиан и нас погнали дальше, не стесняясь бить по спинам прикладами винтовок или попросту кулаками.

Громко лаяли огромные, злобные овчарки, дергающиеся у ног автоматчиков в грязно-зеленых плащах. Рядом с вагонами валялись распотрошенные чемоданы с личными вещами, в которых рылись странные люди с нашивками на груди. Звенел металл и тонко, протяжно где-то вдалеке закричала женщина. Крик оборвался после выстрела. Громкого, оглушающего, беспощадного.

Я не понимала, что делаю и куда бегу. Перед глазами плыли красные и розовые кляксы, в висках ломило от боли и быстрого бега. Еще и по спине потекло липкое, теплое, когда один из солдат, Мартин, ударил меня прикладом за то, что бегу недостаточно быстро.

Возле одного из вагонов, Мартин остановился и рванул меня за шею, заставив упасть на острые камни. Сбитые колени и так болели, поэтому новую боль я даже не почувствовала. Да и вряд ли бы почувствовала, потому что увидела другое, более страшное зрелище. Переполненный вагон, из единственного окна которого жалобно тянулись к свету прожекторов женские руки. Лязгнул замок, заскрипело старое дерево и тяжелая дверь, словно нехотя, поползла в сторону. Собаки сходили с ума от запаха крови и страха, которым был пропитан воздух. Несколько солдат, охранявших вагон, вломились внутрь, оттесняя женщин от входа. Хрипло заплакал ребенок, а потом заскулил, как напуганный щенок. Закричала женщина, послышался звук удара… снова плач. Голова шла кругом, а сердце, и так бившееся неровно, сводило от жуткой боли.

Меня втолкнули в вагон сильные руки Мартина, не забывшие напоследок задержаться ниже спины. От мерзкого хохота позади заныли зубы и на лбу выступил холодный пот, но я собралась с силами, протиснулась сквозь дрожащие тела других пленниц и, забившись в уголок, расплакалась.

Через несколько минут вагон дернулся, а потом, набирая скорость, медленно поехал вперед. Я вцепилась в шершавую стену и оцарапала ржавым гвоздем ладонь, боясь упасть. Но затем поняла, что не упаду в любом случае. Внутри вагона было слишком тесно и меня с каждой из сторон подпирали чьи-то локти или плечи.

Было душно и одновременно холодно. От пестрой смеси языков снова начала кружиться голова. Я слышала родную речь, чуть искаженную другими диалектами. Слышала и чужую, отдаленно похожую на русский. Хватало и незнакомых языков. Женщины плакали. Женщины стонали. Женщины молчали, с тревогой смотря на крохотное окошко под потолком, через которое в вагон проникал свежий воздух.

– Cicho, córko. Wszystko dobrze (Тише, дочка. Все хорошо), – шепчет рядом со мной усталая, дрожащая женщина, замотанная в рубище. Она прижимает к себе девочку – кареглазую, курносую, напуганную.

– Барух ата Адонай Элохейну, мелех хаолам, хагомель лахаявим товот, шегмолани кол тов (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Который дарует блага недостойным и даровал мне всякое благо), – шепчет седая, словно вылепленная из потрескавшейся глины старушка. К ней жмется красивая девушка с вьющимися волосами до плеч и большими, черными глазами.

Люди шепчут, люди кричат, люди плачут. А поезд мчит вдаль, наполняя сердца страхом и болью. В голове сами собой возникают слова, сказанные комендантом Бойтелем перед тем, как меня погрузили в машину. «Дорога приведет вас в Рай, девочка». Но слова эти не приносят тепла. Только могильный холод и пустоту.


Глава вторая. Дорога в Рай. 


Я не знала, сколько времени заняла дорога. Судить о времени можно было лишь по свету, попадавшему сквозь крохотное оконце, но его скрывали головы других женщин. Нас никто не кормил, не давал воды, да и остановок тоже не было. Стеснение очень быстро исчезло и за короткий промежуток вагон пропах мочой и потом. Многие женщины от одуряющей жары падали в обморок, а однажды утром умерло от истощения, обезвоживания и отсутствия свежего воздуха сразу пятеро. Их аккуратно сложили возле дальней стены вагона, поближе к окну, чтобы избавиться от трупной вони, если в пути предстоит провести еще много времени.

Все умершие были пожилыми и измученными. На теле одной из женщин я увидела багровые синяки, словно несчастную перед посадкой в поезд жестоко избили. Впрочем, скорее всего так и было. Немцы никогда не церемонились с теми, кого брали в плен. Да и со свободными людьми тоже. Дети и подростки, никогда не видевшие трупов, плакали и блевали, орошая соседей желчью из пустых желудков и своими слезами. Я же видела достаточно. Казалось, что еще один день и одну ночь переживут единицы. И ровно в тот момент, как мысль укрепилась на закорках мозга каждой женщины, поезд начал сбавлять ход. Послышались радостные крики, кто-то по-польски благодарил Бога, а пожилая еврейка затянула очередную молитву на иврите.

– Рано радуются, – проворчала моя соседка – жилистая, крепкая женщина с длинным носом, чуть загибавшимся к губам. Нос делал её похожей на волшебную ворону, картинка которой была в моей книжке сказок. – Не видят, не чувствуют. Рано радуются.

– Почему? – осторожно поинтересовалась я, однако женщина неожиданно улыбнулась.

– Поживешь с мое узнаешь, дочка, – вздохнула она и, потянув воздух носом, чихнула. – Смертью пахнет. Давно я учуяла. Запах этот ни с каким другим спутать невозможно. Он всюду проникнет, какими бы крепкими ни были засовы.

– Хватит детей пугать, Фая, – раздраженно бросила ей молодая девушка. Она была одета в полинялый пиджак размера на два больше, отвисшие штаны коричневого цвета и громоздкие ботинки. У девушки был странный акцент, но я не могла понять откуда она. Впрочем, по-русски она говорила очень хорошо. Я не сразу заметила, как к бедру девушки жмется худенькая смуглая девчушка лет десяти. – Не слушай Файкины байки. Вечно у нее то смерть, то несчастья.

– Сложно не слушать, – робко улыбнулась я, но девушка улыбку не поддержала. Лишь выругалась сквозь зубы, когда поезд дернуло и люди в вагоне закачались.

– Ворота вижу, – громко произнесла по-польски крепкая женщина, прильнувшая к окну. – Стену кирпичную и проволоку колючую на ней.

– Смертью пахнет, – повторила черноглазая Фая, косясь на соседей. Но ей никто больше слова не сказал, потому что поезд, дернувшись, остановился.

Снаружи послышались отрывистые крики на немецком и лай собак. Дверной замок заскрежетал, и большая дверь медленно поползла в сторону, впуская в вагон свежий, прохладный воздух. Слишком прохладный, отчего кожа сразу же запузырилась мурашками, а голова закружилась. Но я смогла устоять на ногах, прикрыла глаза от яркого света и, пошатываясь, выбралась из вагона.

Рядом с ногой тут же лязгнули острые клыки овчарки. Из пасти собаки летели хлопья пены, но я отрешенно стояла так близко к ней, не в силах сделать шаг в сторону. Мне помогли. Какой-то солдат, поддавший ногой под зад, из-за чего я пролетела пару метров и ударилась подбородком об землю. Зубы противно скрежетнули. Машинально проверив их языком, я облегченно выдохнула. Целы. Впрочем, надолго ли.

Из других вагонов тоже выбирались пленники. Мужчины и женщины, старики и дети. Кто-то прижимал к груди чемодан, кто-то, как я, шел налегке. Солдаты вытаскивали из вагонов трупы тех, кому не повезло. В основном это были пожилые люди. Их бросали как попало рядом с рельсами. Не стесняясь наступали на головы. И закрывали другими телами. Окоченевшими и вонючими.

 
– Мужчины! – рявкнул по-польски крепкий, короткостриженный мужчина. Он был одет в полосатую пижаму, но поверх нее была накинута телогрейка. На груди виднелась странная звезда из желтой ткани. – Мужчины! Столы с первого по восьмой.

– Женщины! – послышался второй голос. Хриплый, грубый, с тяжелым акцентом. На этот раз говоривший был немецким солдатом, одетым в серо-зеленую форму и чуть помятую фуражку. На носу изящные очки в круглой оправе, отливавшие золотом. – Женщины и дети! Столы с восьмого по пятнадцатый.

Подгоняемая собаками и солдатами толпа бросилась к стоящим чуть поодаль столам, за которыми сидели писцы. Перед каждым стопка чистых листов, баночка чернил, пресс-папье и перьевая ручка. Лица писцов уставшие, но сосредоточенные. Одеты они были так же, как и встречавший мужскую часть поезда заключенный – в полосатую робу, на которую сверху накинут или тулуп, или старый пиджак. Рядом с писцами два автоматчика, у одного рвется с поводка собака, жадно смотря на испуганных людей.

– Фамилия, имя, – устало спрашивает один из писцов. – Профессия.

– Мельман Фаина, – отвечает странная женщина с длинным носом. – Швея я.

– На осмотр, – писец даже не смотрит на неё, покрывая мелким, убористым почерком чистый лист. – Следующий. Фамилия. Имя.

– Бардоши Анна, – сжав зубы, протянула молодая девушка, одернувшая в поезде Фаю. К ее бедру все так же прижималась смуглая девчушка, со страхом смотрящая на беснующихся рядом собак.

– Фамилия, имя.

– Бардоши Ева, – робко ответила девочка.

– На осмотр, – отмахнулся писец, забыв спросить о профессии. Девушка было приоткрыла рот, но в итоге мотнула головой и, потянув ребенка за собой, пошла в сторону других столов, рядом с которыми мелькали люди в белых халатах и комбинезонах. – Фамилия, имя.

– Пашкевич Элла, – тихо ответила я, ежась от холодного ветра, гулявшего по лысой, словно череп, территории. Писец смерил меня внимательным взглядом и махнул рукой.

– На осмотр. Следующий…

Осмотр проводили как мужчины, так и женщины. Но мое внимание привлекло другое. Мимо столов и напуганных людей ходил невзрачный человек в черном костюме, надраенных до блеска туфлях и щегольской модной шляпе. На носу тоже круглые очки, а на губах легкая, еле уловимая улыбка. Он иногда останавливался рядом с кем-нибудь, о чем-то спрашивал и, усмехнувшись, шел дальше. Не знаю, почему, но когда я пересеклась с ним взглядом, то сердце сдавило холодной лапой. Глаза у мужчины были добрыми, и он чем-то напоминал коменданта Бойтеля. Вот только мечтательности в этих глазах не было вовсе. Я словно смотрела в немигающие глаза голодной змеи, оживлявшейся лишь в тот момент, когда на горизонте виднелась подходящая добыча.

– Нет. Она моя дочь! – рявкнула Анна, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Повернувшись на шум, я увидела, что рослый солдат тащит за руку маленькую Еву к группке нахохлившихся, испуганных детей.

– Дети проходят дезинфекцию отдельно от взрослых, – лениво ответил ей один из «белых халатов». Я не видела его лица, потому что оно было скрыто под марлевой повязкой. – После душа встретитесь.

– Мами, – тоненько протянула Ева, но сопровождавший её солдат молча пихнул девочку к другим детям. Анна, закусив губу и вытягивая шею, все-таки отошла в сторону одной из женских групп. Я не успела подивиться тому, что и после осмотра прибывших делили, как получила тычок в спину прикладом от солдата.

– Следующая, – вздохнул «белый халат». Рядом с ним стояла женщина, что было сразу понятно по внушительным формам, скрыть которые не могла даже свободная одежда. Мужчина внимательно на меня посмотрел, смочил перо чернилами и подвинул бумагу ближе к себе. – Имя и фамилия?

– Элла Пашкевич, – повторила я. Рядом плакали дети, стонали их матери, не в силах вынести даже кратковременную разлуку, отрывисто лаяли собаки и охрана лагеря из числа немецких солдат. Но мужчина в белом на это не отвлекался.

– Возраст? – буднично спросил он.

– «Пятнадцать», – хотела сначала ответить я, но посмотрев на кучку плачущих детей, среди которых хватало и моих ровесников, озвучила другое. – Шестнадцать. Скоро семнадцать будет.

– Ты хорошо знаешь немецкий, – прошелестел странный человек в черном, подходя ближе к нам. «Белые халаты» тут же сделали вид, что заняты чем-то важным и опустили глаза.

– Да, господин, – робко кивнула я. – Бабушка научила. Она работала учительницей.

– Улыбнись, – велел он. – Покажи зубы. Хорошо. Продолжайте.

«Белые халаты» продолжили осмотр. Они прослушали меня стетоскопом, взяли мазки из рта и носа, заставили поприседать и снова прослушали сердце. Холодная сталь обжигала кожу, но я, закусив губу, терпела и, чтобы сосредоточиться, смотрела в другую сторону. Именно здесь, у смотрового стола, голая и дрожащая, я увидела его. Возвышающимся над остальными. Стоящего на деревянном помосте.

Высокого мужчину в серой форме, пошитой по фигуре, и черных, блестящих, кожаных сапогах. Он, казалось, был единственным, кто не носил фуражку. Но фуражка у него была. Мужчина держал её в руке, прижав к широкой груди.

Лицо красивое и гордое. Черные, как смоль, волосы аккуратно уложены. Щеки гладко выбриты, ни единого намека на щетину. Нос прямой, без единой горбинки. Ноздри узкие, благородные. Мужчина поневоле притягивал взгляды. Статью, позой, добрыми, карими глазами. Даже напуганные женщины нет-нет, да посматривали заинтересованно в его сторону. Но привычно сжимались, услышав вдалеке знакомые хлопки.

– Налево, – велела мне женщина в белом халате, когда осмотр завершился. Я кивнула, подхватила платье и ботинки, после чего послушно перебежала к жавшимся друг к другу женщинам, которые тоже прошли осмотр. Знакомых лиц хватало. Я видела Фаю, стоящую у кирпичной стены. Она презрительно поджала губы и исподлобья смотрела на солдат, охранявших женщин. Мелькнуло лицо смуглой Анны, которая, все так же вытягивая шею, пыталась разглядеть в группке детей свою дочь Еву. Но неподалеку от нас находились и другие женщины, которых после осмотра отправляли направо в другую группу.

Сердце на миг кольнуло, когда я всмотрелась в их лица. Старые, кашляющие, больные, трясущиеся женщины. У одной нет руки, о чем говорил болтающийся на прохладном ветру пустой рукав пальто. Другая шамкает беззубым ртом и подслеповато щурится. Третья слишком худая. Стоит, словно тоненькое деревце, что гнется под порывами сильного ветра. Того и гляди, упадет.

С мужчинами поступали так же. Они стояли неподалеку от нас. Две группы. В одной молодые, здоровые и встревоженные. В другой – глубокие старики, калеки и больные. Тогда я еще не понимала, что значит эта странная процедура деления. Поэтому оставалось лишь гадать, зачем нас делили на группы…

– В холодный дом поведут, – пробормотала рядом Фая, обдав горячим дыханием ухо. Черные глаза женщины насмешливо блеснули. – Кому холодная вода с потолка польется, а кто-то горечью задохнется.

– Мами! – снова донесся крик маленькой Евы. Анна протиснулась вперед и, криво улыбнувшись, помахала девочке рукой, после чего приложила указательный палец к губам.

– Тише, солнышко. Тише, – одними губами прошептала она. В больших глазах блеснули слезы, но Анна решительно и жестко вытерла их кулаком. – Потерпи, потерпи.

Ева кивнула и, чуть подумав, взяла за руку другую девочку, которая плакала, пытаясь отыскать своих родителей.

Закончив с осмотром, к нам подошел коротконогий офицер. Форма сидела на нем мешком, но то, как он выпячивал губы, заставляло многих улыбаться. Офицеру это не понравилось и, вытащив пистолет, он что-то проорал на немецком, чего даже я не поняла.

– Вперед! Двести метров, – рявкнул офицер. Другие солдаты махнули нам рукой, и наша группа двинулась вперед. Краем глаза я увидела, что другую группу женщин повели в другую сторону. Как и детей. Анна, идущая рядом со мной, закусила губу и с ненавистью посмотрела на отдающего приказы офицера. А я, затаив дыхание, исподлобья изучала высокого немца, все так же стоящего на деревянном помосте. Казалось, он даже не пошевелился за то время, пока нас осматривали и регистрировали. Но теперь я отчетливо видела на его губах довольную улыбку.

Впереди показалось одноэтажное здание, рядом с которым стояли две вышки с прожекторами. Наверху, под укрытием деревянной крыши, виднелись фигуры часовых, держащих наизготовку оружие. Поодаль виднелось похожее здание, куда вели других женщин и детей. Хлопки, раз за разом нарушавшие редкую тишину, стали слишком громкими. Словно где-то за углом кто-то упражнялся в стрельбе.

– Что это? – спросила по-польски напуганная, белокожая женщина. Её трясущийся палец указывал вперед, на вывеску, висящую над входом в здание. – Что там написано? Что?

– Смерть, – гадко улыбнулась Фая и охнула, когда её кто-то ударил сзади по голове.

– Заткнись! – прошипела Анна. Конечно, кто еще. Девушка шла следом и в этот раз терпеть бубнеж не стала. – Без тебя тошно.

– Что написано? А? – не унималась белокожая. Её крики веселили идущих параллельно нам немецких солдат. – Люди!

– «Душевая и дезинфекция», – тихо ответила я. Женщина запнулась, в глазах мелькнула радость, а затем из груди вырвался облегченный выдох.

– Душевая… душевая… душевая… – монотонно принялась повторять она, пока идущему рядом солдату это не надоело, и он не ударил женщину кулаком в спину.

– Заткнись, свинья. Вперед. Молча, – приказал он. Тут замолчала даже говорливая Фая. Она опустила голову и мелко засеменила вперед. На миг показалось, что только она ничего не боится. Словно и правда знает, что её ждет.

 
У входа в здание нас снова заставили раздеться. Женщины испуганно жались друг к другу под сальные смешки немецких солдат. У другой душевой, куда вели детей, послышался выстрел, ругань, а потом двое солдат потащили за ноги в сторону какую-то голую женщину. Последовали еще два выстрела, но на этот раз в воздух. Заплакали дети, заставив Анну заскрежетать зубами. Но девушка смогла успокоиться и, с ненавистью швырнув свой пиджак на землю, встала в очередь.

Внутри было очень холодно. Пол, выложенный бледно-голубым кафелем, жег голые ступни, да и в воздух после каждого выдоха устремлялось крохотное облачко пара. Будто не конец лета на дворе, а поздняя осень. В глаза сразу же бросились тяжелые, металлические каталки с пятнами ржавчины на них, стоящие у стен мешки, и пятеро автоматчиков в кожаных плащах и плотных перчатках. Они смотрели на женщин, как звери, готовые выстрелить в любой момент.

Идущие позади солдаты пинками и криками загнали нас внутрь темного помещения, закрыли тяжелые железные двери и бухнули по ним кулаком. Свет зажегся почти сразу, ослепив тех, кто не успел прикрыть глаза. А потом с потолка хлынул ледяной дождь. Безжалостные маленькие капли обжигали кожу, заставляя сердце заходиться в безумной пляске. Лишь одна Фая довольно усмехнулась и принялась натирать свое тело морщинистыми ладонями, пока кожа не покраснела. Я же вытерпела недолго. Кое-как промыла голову деревянными пальцами, быстро прошлась по коже и отскочила в сторону, дрожа от холода. Губы многих женщин посинели, а зубы выводили дробную симфонию, наполняя помещение отчаянным стуком.

Воду отключили, когда у каждой уже зуб на зуб не попадал от холода. Лязгнул засов и тяжелые двери открылись. Но в другой стороне душевой, а не той, откуда мы заходили. В глаза снова ударило яркое солнце и послышался довольный смех немецких солдат, которые забавлялись, наблюдая за тем, как женщины трясущимися руками разбирают полосатые робы и небольшие шапочки, лежащие на земле.

– Выстроиться по три в ряд, – по-немецки рявкнул знакомый мне коротконогий офицер. Стоящий с ним рядом изможденный мужчина в такой же полосатой робе, что и у нас, прочистил горло и повторил то же самое по-польски. Те, кто не знал языка, растерянно завертели головами, но все-таки справились с приказом, пусть и получили очередную порцию тумаков от охраны. – Глаза опустить. Говорить только тогда, когда к вам обращаются. Голову обнажать в присутствии немецких солдат. Любое неповиновение карается расстрелом…

Повернувшись направо, я увидела, что метрах в двадцати от нас выстроились и мужчины, которым то же самое озвучивал другой офицер. Анна, стоящая впереди меня, всхлипнула и задрожала.

– А дети где? – тихонько спросила она. – Дети-то где?

– Молчать! – снова рявкнул офицер и тут же смутился, увидев подошедшего высокого мужчину в серой форме. Теперь я смогла разглядеть его ближе. На груди, помимо большого железного креста, виднелся маленький, багровый значок со свастикой и несколько других наград. Судя по тому, как вытянулся по струнке офицер, подошедший был человеком важным.

– В чем дело? – коротко спросил он.

– Нарушают дисциплину, господин комендант, – отчеканил офицер, подрагивая под тяжелым взглядом мужчины. Господин комендант… хозяин лагеря.

– Кто?

– Простите, – снова всхлипнула Анна, разом утратив всю смелость и дерзость. – Детей не видно. Где дети?

– Что она говорит? – недовольно протянул высокий. Вздохнув, я робко подняла руку вверх, заставив его нахмуриться. – Ты понимаешь?

– Да, господин комендант, – опустив глаза, ответила я. – Дети… она спрашивает, где дети, господин комендант. Там её дочь. Она волнуется.

– Ты хорошо говоришь по-немецки, – комендант проигнорировал то, что я сказала, и подошел ближе. От него пахло одеколоном и еле уловимо алкоголем. – Ты – еврейка?

– Нет, господин комендант. Русская. Из Тоболья.

– Русская, – задумчиво повторил мужчина. – Варвары из глухих чащ знают язык. Немыслимо.

– Ева… – простонала Анна и вздрогнула, почувствовав, что комендант повернулся в её сторону. – Я просто хочу к дочери. Просто… к дочери.

– К дочери, – вновь повторил сказанное комендант, когда я перевела. Улыбнувшись, он заботливо отряхнул робу Анны и склонил голову. – Её здесь нет?

– Нет, – глухо повторила девушка, продолжая дрожать. – Я не вижу.

– Гебауэр, – офицер подбежал и послушно встал рядом с комендантом. – Отбирал ли Менге сегодня детей?

– Только с ночного поезда, господин комендант.

Я увидела, как тонко изогнулись губы мужчины. Он смотрел на Анну добрыми и понимающими глазами. Затем комендант вздохнул, посмотрел по сторонам и, приблизив губы к уху девушки, прошептал. Но я услышала. Отчетливо услышала, что именно он сказал.

– В моем лагере нет бесполезных. Каждый здоровый узник работает на благо Великого Рейха. Если твоей дочери здесь нет, значит она бесполезна.

– Пожалуйста… Пожалуйста, отведите меня к ней, – заплакала Анна. Комендант грустно улыбнулся и покачал головой. – Она еще маленькая. Она боится. Мне бы только раз её увидеть. Знать, что с ней все хорошо…

– Увидеть? – задумчиво ответил он. – Это желание можно исполнить.

Стоящий позади офицер гаденько улыбнулся, но тут же стер с лица довольную ухмылку.

– Правда? О, Боже. Спасибо, спасибо вам, – Анна вновь задрожала и закусила губу до крови, чтобы хоть немного вернуть самообладание. Комендант понимающе кивнул, затем вытащил пистолет и, приставив его к груди девушки, равнодушно выстрелил.

 
Мне на лицо плеснуло горячим и красным, а в ушах зазвенело. Рядом закричала какая-то женщина и её крик оборвался, когда последовал второй выстрел. Больше никто кричать не стал, но я, широко распахнув глаза, смотрела на Анну, которая лежала на земле. Кошмар повторился вновь. Только на этот раз с другими людьми. Девушка закашлялась и на губах выступила розовая пена. Смертельная бледность покрыла щеки и лоб, постепенно наливаясь синевой. Анна снова кашлянула и протянула ко мне руку.

– Ева… Ева… она тут? – криво улыбнувшись, сказала она, как только я присела рядом. – Моя маленькая…

– Она тут. Ждет тебя, – с трудом сдерживая слезы. – Теперь все будет хорошо.

– Дорога… вижу дорогу, – Анна распахнула глаза, в которых мелькнуло сначала удивление, а потом и радость. – Она там. Моя Ева… ждет. Она… плачет? Нет… уже не плачет.

– Она улыбается, – перебила я девушку. Анна снова закашлялась. На этот раз в розовой пене было много красного. – Теперь все хорошо… Она улыбается.

– Да, улыбается, – Анна вытянула руку, словно тянулась изо всех сил. На её лицо неожиданно легла чья-то тень, после чего последовал выстрел. Голова девушки дернулась и на землю пролилась черная кровь. Я упала на спину и закрыла уши руками, но кто-то резко меня поднял на ноги и пихнул обратно в строй. Судя по ругани – офицер. Остальные женщины на нас даже не смотрели. Я видела, как трясутся их ноги и губы, но ни одна из них так и не нарушила молчания, боясь стать следующей.

– Сказки… – мягко произнес комендант, смотря на меня. Он резко впился пальцами в мой подбородок, задирая лицо. Затем повернул мою голову в сторону и добавил. – На дороге в Рай сказкам нет места, девочка.

Теперь я тоже видела дорогу. Дорогу из странных плит, покрытых незнакомыми символами. По этой дороге шли вперед напуганные люди в полосатых робах, а вдалеке виднелись тяжелые, кованные ворота. Но страшнее всего была надпись, черными буквами застывшая над входом. – «Himmel muss verdient werden» (Рай необходимо заслужить).

– Смотри, – снова улыбнулся комендант. Его глаза – добрые и мягкие, смотрели на меня с укором. Как отец смотрит на нерадивую дочь. – Вот она – дорога в Рай.

 
Нас погнали, как скот, к воротам по странной дороге. Я обернулась лишь раз, бросив тоскливый взгляд на тело Анны, которую уже куда-то волочили за ноги и руки измученные узники под прицелами автоматов. Коротконогий офицер шел параллельно, внимательно следя, чтобы никто не отставал и не разговаривал друг с другом. Его пухлая рука лежала на рукояти пистолета и было видно по глазам – жестоким и жадным, что убить кого-то ему только в радость. Коменданта нигде не видно, чему я только порадовалась. Несмотря на его мягкий голос и добрые глаза, этот человек пугал сильнее, чем все встреченные мной немцы.

 
Семеня за остальными и уткнувшись лбом им в спины, я вовсю рассматривала странные плиты, которыми была выстлана дорога. Осознание, как обычно и бывает, ошпарило душу холодом. Не обычные то были плиты. Надгробия, пусть и испещренные незнакомым языком. Судя по изрядным потертостям, положили их здесь давно и оставалось только гадать сколько тысяч ног прошли по ним, чтобы скрыться за кованными воротами.

Повсюду огромное количество сторожевых вышек. Заборы из колючей проволоки в три ряда, увешанные табличками, говорящими о том, что забор под напряжением. Немецкие солдаты с оружием в руках, хищно следящие за каждым шагом. И тысячи, десятки тысяч изможденных узников…

– В колоны по трое! – скомандовал офицер Гебауэр, когда впереди показались очередные длинные столы, за которыми сидели другие узники в полосатых робах. Я подчинилась и пристроилась за Фаей, которая хранила угрюмое молчание после убийства Анны. Несмотря на то, что мы недавно были в душевой, я чувствовала исходящий от женщины кисловатый запах пота. Вытянув шею, я осторожно посмотрела из-за плеча Фаи на длинный стол. Но скоро все стало понятно. Здесь узникам делали примитивную татуировку на руке. Порядковый номер, который заменит имя.

– Следующий, – негромко произнес тощий мужчина в погнутых очках. Он удивленно распахнул глаза, увидев меня, но тут же вжал голову в плечи. Мужчина растянул двумя пальцами кожу на моем предплечье и принялся царапать её грязной иглой, которую изредка макал в чернила. Я закусила губу, стараясь не стонать, но все равно было больно. Кожу словно жгло раскаленной спицей, пока на ней медленно появлялись неровные цифры.

– Элла Пашкевич, номер три-восемь-три-шесть-шесть, – пробормотал стоящий рядом со столом немец, занося информацию в лист бумаги.

– Следующий, – повторил тощий, разом потеряв ко мне всякий интерес. Я же, прижимая к груди, горящую от боли руку, увидела знакомые лица в толпе и протиснулась к ним.

На этом унижения не закончились. Казалось, что уродливая татуировка – вершина издевательств, но у нацистов всегда в запасе есть и другие. После татуировок настал черед волос. Их срезали абсолютно всем, за исключением лысых. Срезали тупыми, ржавыми ножницами, совершенно не заботясь о том, больно ли тебе. Кому-то не повезло, их стригли женщины из числа охраны лагеря, не стесняясь отвешивать подзатыльники узникам. Меня стриг высохший старик, седой, как лунь. Его руки тряслись, а ножницы больше вырывали волосы, чем срезали. Кожу на голове саднило, хотелось закричать, но я терпела, глотая слезы. Ждала, когда пытка закончится и… начнется другая пытка.

– Не вертись, – сказал старик по-немецки.

– Простите, – ответила я, заставив его удивиться.

– Знаю, ножницы тупы, да и руки не держат уже, – вздохнул он, косо посмотрев на охранника, отвлекшегося на других узников. – Просто потерпи. Я почти закончил.

Я поняла, что старик не пытался причинить мне боль тупыми ножницами. Наоборот, он старался уменьшить её, пусть это плохо получалось.

После стрижки всех новеньких согнали в дощатый барак и заперли дверь. Внутри барака было душно, пахло потом, дерьмом и мочой. Изредка попискивали где-то под полом крысы и ветер посвистывал в щелях.

Когда глаза привыкли к полумраку, я ойкнула и попятилась, увидев настороженные глаза, смотрящие на нас с деревянных нар. Женщины, девушки, девочки… Они молчали, с тревогой наблюдая за новенькими, которые топтались у порога.

Первой сориентировалась Фая. Она растолкала локтями других и, пройдя вперед, взобралась на нары. Следом потянулись и другие. Понятно, что хорошие места, к примеру, у печки или в середине барака были заняты, но и свободных хватало. Я осторожно протиснулась между двумя девушками, спорящими насчет того, кто из них займет верхний ярус, забралась на средний, где помимо меня уже лежали две женщины и одна чумазая девчушка, держащая в руке страшненькую куколку из мешковины.

– Данка, – тихо сказала девочка, указывая грязным пальцем на куклу. Она чуть подумала и ткнула себя в грудь. – Данка.

– Элла, – тихо ответила я и вздрогнула, услышав смех соседок. Но в смехе этом не было радости. Только горечь. Сухая и надтреснутая.

– Привыкнешь к Данке, – буркнула одна из них. Говорила она по-польски, но большую часть сказанного я понимала. Вторая, наоборот, ответила по-русски, пусть и с тяжелым акцентом.

– Ты русская, да?

– Да, – кивнула я и зачем-то добавила. – Из Тоболья.

– А это без разницы, дочка, – вздохнула женщина. Худая, под глазами коричневые мешки, руки в крохотных язвочках. – Здесь все равны. На то он и Рай.

– Данка, – кивнула девочка, снова заставив женщин усмехнуться.

– Она кроме имени своего ничего не говорит, – пояснила худая. – Она тут уже два года. Когда их привезли, то сразу в душевую отправили. А вместо воды газ пустили. Задохнулись все… и мать её. А Данка как-то выжила. Сознание только потеряла. Немцы-то трупы в яму таскать начали, а она возьми, да очнись. Когда нашли её, она по могильнику ходила и, как заведенная, одно и то же повторяла. «Данка. Данка. Данка».

– Вранье, – лениво ответила другая женщина, лежащая поодаль от меня. Высокая, ноги с нар свисают. Чернявая, с большими, круглыми глазами. – Тех, кто очухивался, сразу убивали. Пулю в голову, тело в яму.

– Гот не разрешил, – тонко ответила одна из девушек, с помощью примитивной иголки штопающая свои штаны. – Я там была. Сама видела. Нас согнали, чтобы тела в яму покидать. А комендант рядом прогуливался. Двоих застрелил. За то, что работали медленно. Потом Данка из ямы вылезла. Но он её не тронул. Лицо задрал, в глаза посмотрел, а потом в барак отправил.

– Теперь её Менге только к себе таскает, когда приспичит, – добавила худая и, поежившись, осенила себя крестом.

– А кто это? – тихо спросила я. – Ну… Гот этот и Менге?

– Если ты их еще не видела, то молись, чтобы никогда не видеть, – вздохнула худая. Её соседка, словно поняв, о чем она, кивнула. – Рудольф Гот – комендант лагеря. А Менге… Герман Менге…

– L'ange de la mort (Ангел смерти), – донесся сверху шепот и послышалась возня. Через мгновение я увидела свесившуюся с верхнего яруса голову молодой девушки. Она была довольно миловидной, но красоту портил шрам, пересекавший лицо и покрытый белой пленкой левый глаз. – Docteur portant la mort (Доктор, несущий смерть)!

– Многие с ним знакомы. Кому повезло, могут об этом рассказать. Остальные… никому уже ничего не расскажут, – поджала губы худая. Она мотнула головой и виновато улыбнулась. – Как тебя звать, дочка? Напомни.

– Элла.

– Эли, – чуть исказив, повторила она. – А меня Марийка. Слева от тебя Златка.

– Злата, – поправила её полька.

– Данка уже представилась. Та, что одежу штопает – Ханна. С остальными потом познакомишься. Наш барак на карантине. Завтра на работу выходим.

– А есть, когда дадут? – осторожно поинтересовалась я и сконфуженно улыбнулась, когда желудок испустил ворчание. Однако женщины, переглянувшись, вздохнули.

– Еда только завтра будет, дочка, – ответила Марийка. – Если комендант не решит иначе. Мы сами два дня ничего не ели.

– На том свете поедим, – буркнула Злата, ложась на спину. – Если Бог будет милостивее немцев.

 
Утром, едва только солнце встало, двери в барак открылась, и немецкие солдаты скопом ввалились внутрь. Лежащим у дверей досталось сильнее всего. Они толком не успели проснуться, а их уже грубо подняли на ноги и пинками погнали на улицу. За это время успели проснуться и остальные, так что немцы попросту выстроились по обе стороны от нар и с улыбками наблюдали, как женщины выбегают из барака, на ходу подтягивая штаны и оправляя рубашки.

На улице нас встретил офицер Гебауэр, слегка помятый и жутко злой. Он стеганул тонким, упругим прутом по спине замешкавшуюся Фаю, а потом досталось и мне. От удара перехватило дыхание и слезы сами собой выступили на глазах. Лишь чудом я сумела сохранить равновесие и влетела в строй к остальным узницам. Рядом с офицером стоял худощавый мужчина в очках. Пусть он тоже был одет в полосатую робу, но она, в отличие от наших, роба выглядела новенькой и чистой. На плечи мужчины был накинут пиджак с нашитой на груди желтой шестиконечной звездой. Лицо сытое, на гладко выбритых щеках румянец. Вот только он почему-то на остальных узников смотрел свысока.

– Капо, – пояснила Марийка, заметив, как я смотрю на мужчину. Понятнее не стало, но то, как Марийка это сказала, говорило о том, что любовью этот мужчина среди узников не пользуется. Ханна, стоящая рядом, негромко что-то произнесла и сплюнула на землю. Остальные женщины тоже смотрели на мужчину без особой радости. Марийка понизила голос и добавила. – Немцам зад лижут. Да так усердно, что ни крошки не остается. Оттого и рожа сияет, как мыльный шар.

– Барак направляется на рытье ям, – громко произнес капо. В голосе презрение, будто не люди перед ним, а животные. – Повторю правила для новоприбывших. При встрече с охраной и работниками лагеря голову опустить, головной убор снять. Говорить только тогда, когда спросят. Приказ выполнять беспрекословно и быстро. Слово господина коменданта – закон. Слово офицера – закон. Мое слово…

Он не договорил, потому что офицер Гебауэр, стоящий слева от него, поморщился и пихнул мужчину в спину, устав от криков. По строю поползли тихие, ехидные смешки, когда капо покраснел и с ненавистью посмотрел на женщин. Однако определить, кто именно смеется, он не мог. Поэтому лишь скрежетнул зубами, снял с пояса дубинку и, подбежав к ближайшей женщине, ударил её по бедру. Несчастная ойкнула и завалилась набок, после чего закрыла голову руками. Капо ударил еще несколько раз, после чего рывком поднял женщину на ноги и отошел в сторону.

– В колонну по двое, – рявкнул он. – За мной!

– Даже не знаю, кто хуже. Немцы или они, – прошептала Марийка, идя рядом со мной. – Жрут от пуза, все самое вкусное себе забирают. А мы крошки клюём, а потом с голода пухнем.

– Он же тоже заключенный, – тихо ответила я.

– Тоже, – кивнула Марийка, почесав щеку. Говорила она тихо. Так, чтобы услышала только я. – Но особый заключенный. К таким, как он, другое отношение.

– А у них к нам, – задумчиво протянула Ханна за моей спиной. – Сама все увидишь и узнаешь, девочка.

Пока нас вели к месту работ, я смогла хоть немного осмотреть лагерь. Он был очень большим и оставалось лишь гадать, сколько на его территории построек. Женский корпус, как мне рассказала вечером Марийка, находился ближе всего к воротам, через которые каждый день прибывали все новые и новые поезда с заключенными. Недалеко от ворот расположился корпус административных зданий и чуть поодаль, на пригорке дом коменданта – большой, двухэтажный особняк, который был укрыт от лагеря деревьями. Не маленькими, тощими деревцами, а настоящим лесом, неожиданно раскинувшимся на территории лагеря. Лес тянулся вдоль железнодорожных путей вплоть до очередных ворот. За ними был мужской корпус и корпуса для военнопленных. Но рядом с этими воротами, на самом краю лагерного леса прятались два непонятных строения с длинными трубами на крыше. Что там находилось, не знала даже всезнающая Ханна.

Капо провел нас через мужской корпус и, пока мы шли, мое сердце обливалось кровью. Я видела несчастных, изможденных мужчин, которые смотрели на нас через ряды колючей проволоки. Их глаза – усталые и потухшие – оживились всего на один миг. Каждый… абсолютно каждый искал знакомые лица. Матерей, жен, дочерей. И страшнее всего было видеть, как тухнет в их глазах огонь надежды, уступая место черной и беспросветной тьме. Потухнув, они уходили, уступая место другим.

Отдельно, в самом центре корпуса содержали военнопленных. И здесь немцы тоже поделили всех на группы. Я слышала английскую речь, немецкую, десятки других языков и… родную. Увидев советских военнопленных, я не могла сдержать слез. Грязные, босые, истерзанные и избитые, они молча стояли у колючей проволоки и смотрели на нас. Но в их глазах не было страха. Только угрюмая решимость. Они не обращали внимания на издевки немецких солдат, бросающих им за ограду куски хлеба. Ни один не притронулся к сухарям, лежащим в грязи. Даже здесь, за тысячи километров от родного дома, среди боли и смерти, они дышали силой, сломить которую немцы так и не могли.

– Вытри слезы, – шепнула мне Марийка. – Слезы – это слабость. Будешь слабой – умрешь. А умрешь, так и не узнаешь, что случится в следующий день.

 
Первый день на рытье ям я запомнила надолго. Ладони быстро покрылись мозолями от тяжелых, режущих кожу камней, которые нужно было таскать в тележки. От серой пыли, и не думавшей осесть на землю, дышать удавалось с трудом, да и то легкие постоянно скручивало в очередном приступе кашля. Голова кружилась от голода и меня начало клонить в сон. Однако усталость как рукой сняло, когда один из охранников, стоящих рядом с вырытой ямой, увидел, что узница – бледная женщина с седой головой – попросту упала без сил на землю. Она не поднялась на ноги после гневного окрика и получила пулю в лоб. Тело скинули в только что вырытую яму, и остальные узники с утроенной скоростью принялись работать, боясь прогневать очередного охранника.

Но хотя бы с водой повезло. Её таскал на своей спине жилистый мальчишка-еврей. Я не стала удивляться тому, как ему удается не только таскать на спине огромный бак с водой, но и не падать. Вместо этого я жадно выпила всю воду из погнутой кружки, подняла с земли очередной тяжелый камень и понесла его к тележке. Пусть ноги и тряслись, да и руки сводило от тяжести, я несла этот камень с отчаянием обреченного, попутно умоляя себя не разжимать пальцы.

Когда кухонные капо, сытые и совсем непохожие на узников, принесли еду, я набросилась на жидкую похлебку и осушила грязную тарелку в один присест. Крохотный кусочек черствого хлеба был предусмотрительно спрятан. Кто знает, когда барак опять закроют на карантин. Так что даже небольшой сухарь мог хоть немного унять бушующий голод. Этому меня научила бабушка, когда немцы только-только пришли в деревню. Они быстро разорили все дома, угнали скот и птицу, а содержимое кладовых сгружали на украденные телеги. С тех пор и повелось… «Три кусочка в рот, один в карман», – говорила бабушка. – «Потом пригодится». Но с едой тоже происходило странное. Злате кухонный капо налил больше похлебки, да и кусок хлеба у нее был в разы больше моего. Полька ела свой паек медленно и никуда не торопясь. Ханна тоже получила такую же порцию. Марийке, как и мне, дали маленький сухарик, а Фае хлеба не досталось вовсе. Но женщина не стала кричать и плакать. Она лишь усмехнулась, залила содержимое тарелки в рот и, вздохнув, уселась на камень, который скоро кто-нибудь тоже потащит в тележку.

– Что? – усмехнулась Марийка, – спросить хочешь, почему одной полный набор, а другой даже хлеба не дали?

– Так заметно? – робко улыбнулась я. Пусть ноги гудели, словно я пешком прошла от Тоболья до Минска, а рук и вовсе не чувствовалось, передышка была кстати. А раз есть немного времени на отдых, то и поговорить можно.

– Все этим вопросом задаются, как сюда попадают, – вздохнула Марийка. – А потом ясно все становится. Мы ж для немцев кто? Так, падаль, жизни недостойная. Они крысе лишний раз улыбнутся, чем кому из нас. Не знаю, дочка, почему и как, но к полякам тут лучше относятся. Еды больше дают, не так лупцуют, да и вещами балуют. Златка не выделяется особо. Прошлой зимой Данке ботинки теплые с «Канады» принесла. Но есть и другие, дочка. Эти, чуть ты чихнешь не так, сразу к охране побегут, а тебя потом охрана наказывает. Им подачка от администрации, а тебе наказанье. Вон как бывает. Я из Венгрии. Листовки клеила на улицах, да меня и замели. Могли бы пристрелить, а гляди… в Рай определили. Ханна тоже полька…

– А Фая? – спросила я, смотря на женщину, которая, казалось, задремала, подставив лицо еле теплому солнцу.

– Еврейка она. Не видно разве? Евреям тут сладкой жизни не видать. И паёк у них меньше, и охрана зверствует.

– Вы хорошо говорите по-русски, – улыбнулась я. Марийка кивнула и поджала губы.

– В Минске училась. Тут многие такие. Политические, например. Но они в другом месте содержатся, и отношение к ним другое.

– Я видела… – я запнулась, посмотрев на ворота, за которым находился мужской корпус. – Видела наших солдат.

– Ох, дочка. С этими плохо все, – покачала головой Марийка. – Ненавидят их почище евреев. Сама видела. Утром комендант как-то на лошади по лагерю проехался. Остановился возле барака того, на пятерых пальцем указал, а потом смотрел, как их вешают.

– За что? – нахмурилась я.

– За то, что русские, – невесело усмехнулась женщина. – Костью они в горле у немцев-то застряли. Вот те и бесятся. Ханна рассказала, что первую партию пленных даже в барак сажать не стали. Допросил их комендант, а потом всех за территорию вывели и расстреляли в затылок. Потом больше пленных стало, а руки нужны. Вот и гоняют их. На самое тяжелое и грязное. Евреям и то послабление дают…

– Пащкевич! – рявкнул знакомый мне капо, держа в руках бумажку. – Три, восемь, три, шесть, шесть. Ко мне!

– Беги, дочка. Вальцман ждать не любит, – пихнула меня в спину Марийка. Но я увидела в глазах женщины тревогу.

Подбежав к капо, я послушно остановилась в метре от него и опустила глаза, как того велят правила. Мужчина фыркнул, достал из кармана карандаш и что-то записал на клочке бумаги. Не успела я подивиться такому вниманию к себе, как капо сам все рассказал.

– Тебя вызывает господин комендант, – процедил он, смотря на меня сверху вниз. – Вести себя почтительно. Говорить только тогда…

– «Когда спросят», – мысленно закончила я и кивнула, дав капо понять, что все поняла. Мужчина развернулся и, махнув рукой, приказал мне следовать за ним. Что я и сделала, как послушная собачка.

 
Капо проводил меня через весь лагерь к большому административному зданию рядом с воротами, через которые обычно заезжали поезда. Возле входа кроваво-красные с черным флаги, дюжие автоматчики, злобно смотрящие на каждого, кто посмеет приблизиться, и отрывисто лающие собаки, чьи клетки виднелись неподалеку от входа в здание.

Сняв шапочку с головы, капо жестом велел мне сделать то же самое. Охрана у входа презрительно фыркнула, а один из немцев, прочистив горло, сплюнул. Плевок, ожидаемо, угодил мне в лицо. Горячий, липкий, унизительный. Похоже Марийка была права. Немцы скорее крысам улыбнутся. Утершись рукавом, я пригнула голову и поспешила вслед за капо, который, судя по всему, неоднократно здесь бывал.

Поднявшись на третий этаж, капо приоткрыл дверь и тычком пихнул меня в темный кабинет. Я удивленно ойкнула, когда врезалась в кого-то. Капо выругался, но бить не стал. Лишь вцепился железными пальцами в плечо и оттеснил в сторону, но я, не обращая внимания на боль, приоткрыв рот, смотрела на знакомого мальчишку, которого вел к выходу из кабинета другой капо. Борька.

Борька выглядел помятым. Кожа бледная, лицо разукрашено синяками, бровь кровоточит, а от губ осталось только месиво. Только взгляд его не поменялся, когда он посмотрел на меня. Суровый, чуть сердитый, наглый. Однако мальчишка тоже удивился, увидев меня. Разбитые губы растянулись в непослушной улыбке, но улыбка тут же исчезла, когда капо, сопровождавший Борьку, врезал кулаком мальчишке по спине, заставив того вылететь из кабинета.

– Пащкевич, господин комендант, – доложил капо, снова исказив мою фамилию. Я искоса посмотрела на высокого мужчину, который стоял у окна и рассматривал лагерь. Он коротко кивнул, заставив капо поклониться, после чего мой сопровождающий спешно вышел. Пользуясь моментом, что комендант стоит спиной, я быстро осмотрела кабинет.

 
В кабинете пахло табаком и алкоголем, пылью и бумагой, кофе и… кровью. Тяжелый запах крови, казалось, пропитал собой все: стулья, стол, шкаф с книгами и самого коменданта, который продолжал стоять у окна. Негромко играла музыка из старого патефона. Что-то грустное, тихое и тревожное.

На столе я увидела большого, бронзового орла, держащего в когтистых лапах немецкий крест. На стене слева портрет Гитлера. Черные глаза жалили душу, гипнотизировали и не давали отвести взгляд. Но мне удалось это сделать, пусть и с чужой помощью.

– Дикарка, знающая немецкий и якшающаяся с партизанами, – задумчиво произнес комендант, повернувшись ко мне. На губах все та же добрая улыбка. Улыбка, с которой он застрелил Анну. Смутившись, я опустила взгляд и увидела, что его левая рука испачкана в крови. – Где ты выучила язык, девочка? Ты говоришь с акцентом, но говоришь хорошо, признаю.

– Меня учила бабушка, господин комендант. Она учительница.

– Тебе надо поработать над спряжениями глаголов, – кивнул он, садясь за стол. Затем, откинувшись на стуле, комендант внимательно на меня посмотрел. – Итак. Тебя поймали с партизанами, но ты не партизанка.

– Нет, господин комендант.

– Стать не та, взгляд не тот. Ты сочишься страхом, как мясо на огне сочится жиром, – пропустив мой ответ мимо ушей, продолжил он. – Мальчишка вел себя смелее. Ты боишься, девочка?

– Да, господин комендант.

– Ты боишься смерти?

– Нет, господин комендант, – мужчина сухо рассмеялся и устроился на стуле поудобнее.

– Ты боишься того, что будет перед ней, – с нажимом ответил он и снова рассмеялся, заметив, как я вздрогнула. – Поверь. Смерть бывает разной. Быстрой и милосердной. Долгой и бесконечной. Все зависит от случая. Ты любишь сказки?

– Да, господин комендант. Бабушка читала мне их перед сном.

– Какие сказки ты любишь, девочка? – мужчина подался вперед. – Посмотри на меня и ответь.

Повиновавшись, я подняла взгляд и вздохнула, увидев колючие, черные глаза, очень похожие на глаза зверя, смотревшего на нас с портрета.

– Добрые, господин комендант, – ответила я, гадая, зачем он задает такие странные вопросы. – Где добро побеждает зло.

– Наивная дикарка, – снова усмехнулся комендант, сплетя руки на груди. Ордена протяжно звякнули, соприкоснувшись с тяжелой тканью рукавов. – Ты, должно быть, тоже считаешь, что находишься в сказке? В очень темной, жестокой сказке. Ты читала братьев Гримм, девочка?

– Да, господин комендант. Папа дарил мне книгу на день рождения.

– Твой папа тоже здесь? – изогнув бровь, спросил мужчина. Мои губы задрожали, но я сумела справиться с волнением и осторожно помотала головой. – Когда я задаю вопрос, на него следует отвечать словами, а не жестами.

– Моего отца убили, господин комендант, – глухо ответила я.

– В жизни случаются огорчения, девочка. Но огорчения делают нас сильнее. Закаляют сердце и позволяют переносить страдания гораздо хуже выпавших на нашу долю. Возблагодари судьбу за этот урок и сделай правильный вывод, – он насмехался. Издевался, упиваясь каждым своим словом. Хотел, чтобы я дрогнула. Заплакала. Это желание было столь сильным, что я видела его отчетливо хорошо. Борьку он пытался сломать физически. Со мной решил поиграться и сломать морально. – Какая сказка у братьев Гримм твоя любимая?

– Их много, господин комендант.

– Выбери одну, – в черных глазах блеснуло веселье.

– «Золушка», господин комендант, – чуть подумав, ответила я, вызвав у Гота очередной смешок.

– Погоди, не объясняй. Ты видишь в Золушке себя. Да, девочка? – подняв руку, перебил меня он. – Ты несчастна, питаешься объедками, подвергаешься насилию. Я, – комендант карикатурно обнял себя руками, – злая мачеха, а мои солдаты – мои дочери. И ты живешь в своей крохотной, грязной коморке, мечтая о том, что однажды явится прекрасный принц и спасет тебя. Мило… мило и наивно. Пусть ты знаешь немецкий язык, но ты не немка, девочка. Только немец может понять немцев, которыми были братья Гримм. Будь в тебе хоть толика немецкой крови, ты бы поняла истинный смысл сказки. Но я проясню тебе. Не люблю, когда человек бредет во тьме невежества и заражает грязным знанием других. Еще в те времена люди задумывались о чистоте. Чистоте помыслов, чистоте крови. Взгляни на Золушку… Она богата, живет с отцом в прекрасном имении, наслаждается благами, покуда не умирает её мать. И здесь ты можешь увидеть аналогии с умирающим строем, разрушающим мою страну. На место прекрасной и чистой женщины приходят грязные иноземцы, с места начинающие насаждать обычаи своих уродливых культур. Цыгане, славяне, евреи…

Последнее слово комендант выплюнул мне в лицо и в черных глазах зажегся недобрый огонек.

– Они отбирают все, что так дорого Золушке. Они грабят её, после чего заставляют есть объедки со своего стола. Они искажают её реальность, превращая чистоту в грязь, девочка. И тут появляется прекрасный принц. Дикари, вроде тебя, увидят здесь только прекрасного принца. Немец увидит сверхчеловека. Красивого, статного, умного. Человека, способного даже в замарашке увидеть родную кровь. А что мачеха и её дочери. Они, как и подобает уродливому недочеловеку, пытаются влезть в чистое и прекрасное. Пытаются исказить его и заразить грязью, как привыкли поступать всегда. Для этого они готовы на все… Даже если потребуется отрезать себе палец, чтобы втиснуть свою уродливую ступню в хрустальную туфельку. Или спастись от гордого орла, спрятавшись в зловонной яме по горло в дерьме. Можно выучить язык, девочка. Можно читать труды великих немецких писателей и слушать немецкую музыку, – комендант махнул рукой в сторону патефона. – Но это не сделает тебя сверхчеловеком. Ты так и останешься маленьким, грязным дикарем, который оскверняет одним своим присутствием эту землю.

Он замолчал и, достав из кармана портсигар, закурил. Дым, причудливой змейкой устремился к потолку. Продолжал негромко играть патефон, щелкали, отсчитывая минуты и секунды, большие часы у входной двери. Молчала и я, так как вопроса мне не задали. Уроков в первый день я получила достаточно.

– Сказки олицетворяют реальность, девочка, – хрипло сказал комендант, нарушив молчание. – Иного не дано. Или тебе есть, что сказать и на это?

– Сказки дают надежду, господин комендант, – тихо ответила я и вздрогнула, когда Гот поднялся со стула и подошел ко мне вплотную.

– Надежду? – мягко спросил он. Я поджала трясущиеся губы, вспомнив этот тон. За ним обычно следовал выстрел. Это подтвердил и щелчок пистолета, снятого с предохранителя. Но я набралась смелости и взглянула коменданту в глаза – теплые, добрые, понимающие.

– Надежду. Когда сердце захлебывается от боли, тонет в крови душа, только надежда дает силы на то, чтобы жить. Только отсутствие надежды страшнее смерти. Так моя бабушка говорила, господин комендант, – я задрожала, когда холодный ствол пистолета коснулся моего лба. Рука коменданта не дрожала. Я знала, что он выстрелит, не дрогнув, если захочет. И последним, что я увижу, будет его улыбка и его глаза. Добрые и понимающие. Но страха не было. Только неожиданная радость, что скоро все кончится. Не будет больше пресной похлебки, вшей, бегающих по тебе, пока ты спишь. Не будет топота тяжелых сапог немецких солдат, врывающихся в барак, чтобы вырвать из дремлющего нутра очередного несчастного, которого возможно ждет смерть. Бабушка говорила, что смерть похожа на сон. Если умираешь быстро, то и сон приходит быстро. Маленькая, злая пуля, которая вылетит из пистолета коменданта, принесет как раз такой сон. Быстрый, теплый, мягкий… Должно быть Гот увидел это в моих глазах, потому что опустил пистолет и недобро усмехнулся.

– Ты в лагере всего ничего, девочка, а уже приветствуешь смерть, как старого друга, – задумчиво протянул комендант. – Лишиться надежды для тебя страшнее смерти. Гораздо страшнее, девочка.

Я промолчала, не зная, что ответить. Остатки храбрости улетучились сразу же, как только комендант опустил пистолет.

– Что же, – вздохнул он, убирая пистолет в кобуру на поясе и возвращаясь за стол. – Посмотрим, как долго ты сможешь хранить надежду по дороге в Рай.


Глава третья. L'ange de la mort. 


Работать в тот день мы закончили, когда солнце давно уже село. Вместе с темнотой пришел и холод, но его мало кто чувствовал. Пока тягаешь тяжелые камни, врываешься ногами в землю, толкая вперед тележку, холода нет. Но стоит остановиться на несколько секунд, вдохнуть полной грудью, как по коже начинают бегать противные мурашки. Однако никто не роптал и не ругался. Узницы с покорной обреченностью делали то, что от них требовала администрация лагеря.

– Если ты работаешь, значит, ты нужна. А если ты нужна, тебя не убьют, – тихо сказала мне Марийка, когда я остановилась на мгновение, чтобы перевести дыхание. С непривычки ломило спину и руки, рот пересох от пыли и дико хотелось есть. Вздохнув, я понимающе кивнула, подняла с земли еще один камень и, сопя, потащила его к тележке.

В конце рабочего дня каждая женщина получила кусок хлеба и чай. Хотя, чаем это варево назвать было сложно. Какие-то терпко пахнущие травы, заваренные кипятком, но я и этому была благодарна. Половина сухаря скрылась в кармане, а вторую я быстро сунула за щеку и запила горячим чаем, стараясь не обжечь язык. Все это приходилось делать на ходу по пути в барак. Кружки немцы забирали с собой. Хлеб же дали даже Фае. Женщина осторожно понюхала свой кусок, скривила недовольно лицо, однако выбрасывать еду не стала. Поступила так же, как я. Половину съела, а вторую половину спрятала в карман. Я задумчиво посмотрела на нее и выпила остатки чая. Чай немного согрел измученное тело, но вдобавок принес и жажду. Слюна во рту слиплась и больше походила на какое-то желе. У Марийки и на этот случай нашелся ответ.

– Женское убивают, – туманно ответила она. – Чтобы не кровили… чтобы не рожали. Водой рот сполосни, как в барак придем, и спать ложись. Тошнить будет поначалу, а потом привыкнешь.

В бараке я последовала совету Марийки и, прополоскав рот, забралась на свое место. Рядом женщины готовились ко сну. Кто-то, стянув рубашку, полоскал её в грязной воде. Кто-то задумчиво рассасывал припасенный с обеда сухарик. Кто-то негромко переговаривался с соседями.

Я же, подтянув колени к груди, задумчиво смотрела на них. На узниц, многие из которых уже смирились со своим положением. Разглядывала их серые, больные лица. Животы, прилипшие к позвоночнику. Кости, угрожающе торчащие под тонкой кожей. Редкие улыбки, которые вспыхивали в полумраке барака, походили на крохотные угольки. Сверкали ярко и тут же гасли, словно само это место гасило любую радость. Многие из этих женщин в лагере уже год, кто-то с начала его постройки. Каждая из них потеряла что-то дорогое. Отца, мужа, сестер и братьев… детей. Но улыбки… робкие, яркие, все равно вспыхивали каждый вечер. Вспыхивали и гасли до следующей ночи.

 
Утром не проснулось трое. Пока мы стояли на плацу возле барака, трясясь от холодного ветра, немцы вытащили из барака три трупа. Тащили их за ноги, а потом бросили неподалеку от бочки с водой. Сжав зубы, я смотрела на них. Скрюченных, несчастных, застывших, как расплавленный воск, которого больше не коснется согревающий огонь. Я не знала их имен, не знала, откуда они. Но на сердце все равно было тяжело.

Как только охрана отошла в сторону, из-под барака выскочил с десяток жирных крыс, сразу набросившихся на тела. Жуткие твари жадно попискивали, вырывая из трупов кусочки мяса, а немцы, увидев это, лишь смеялись.

– Только крыса будет жрать крысу, – презрительно обронил один из них, после чего пихнул в спину капо Вальцмана, который, не ожидая тычка, отлетел в сторону на несколько шагов, вызвав очередной взрыв смеха.

– Забирай, – сплюнул второй охранник. Толстый, с крохотными глазками и выдающейся вперед челюстью. Вальцман трусливо кивнул и, откашлявшись, громко крикнул.

– Барак направляется на рытье ям!

– Как и всегда, – вздохнула Марийка, усталыми глазами смотря на серую землю. Развернувшись, мы пошли за капо, стараясь не отставать. Те, кто еле волочил ноги, удостаивались особого внимания от немцев. Я увидела, как из строя выдернули шатающуюся седую женщину и куда-то повели. Как только мы вошли в мужской корпус, в отдалении послышалась автоматная очередь. Я закусила губу и, слепо смотря вперед, пошла дальше.

После обеда, на котором, как обычно, всем выдали жидкую похлебку и кусочек хлеба, меня забрал с собой капо. Марийка покачала головой, но тут же вернулась к работе, как и остальные. Я была уверена, что все они заранее меня похоронили. Вальцман шел вперед быстро и даже не оглядывался, чтобы убедиться, что я поспеваю за ним. О побеге я и не думала. Да и куда бежать, когда вокруг тысячи немецких солдат с автоматами, а еще забор из колючей проволоки под напряжением. Дернешься и тебя сразу же пристрелят, а труп твой еще долго будут обгладывать крысы, пока охране это не надоест. Впрочем, через несколько минут Вальцман нарушил молчание.

– Тебя переводят в медблок к доктору Менге. Приказ господина коменданта, – отрывисто сообщил он на ломаном русском. Еще и морщился так, словно каждое слово ошпаривает ему язык. Я не ответила. Только робко кивнула и поспешила за широко шагающим капо. В животе на миг заныло, когда я вспомнила невзрачного человека в черном, который осматривал меня после прибытия в лагерь. А в ушах вновь зашелестел шепот Лили с верхних нар. «L’ange de la mort», шептала она. И в голосе её был леденящий ужас.

 
Медблок состоял из четырех зданий. В главном строении – длинном, похожим на амбар, находился стационар для немецких солдат. Единственное место, где кому-то оказывали помощь. В остальных зданиях расположились акушерское отделение, хирургия, лаборатории доктора Менге и морг.

Вальцман, заметив мое удивление, криво улыбнулся и, достав папиросу, закурил. Мало кому из капо это позволялось, но в медблоке, на удивление, солдат почти не было. А те, что были на капо внимания не обращали, предпочитая угрюмо смотреть по сторонам, морщась от прохладного дождика.

– Заключенные попадают сюда в одном случае, – загадочно произнес капо, смотря на меня большими, черными глазами. Я снова промолчала и, кивнув, опустила голову. Капо это удовлетворило и он, хохотнув, затушил папиросу об ботинок, после чего убрал окурок в карман. Как раз вовремя, потому что дверь в стационар открылась и на свежий воздух вышел сам комендант в сопровождении знакомого мне невзрачного человека в черном. Вальцман, раскашлявшись, покраснел от натуги, но смог взять себя в руки и вытянулся по струнке. – Господин комендант, заключенная Пащкевич…

– Вижу, – коротко перебил его Рудольф Гот, смерив Вальцмана презрительным взглядом. Затем комендант посмотрел на меня и в его глубоких глазах блеснул веселый огонек.

– О ней вы говорили, Рудольф? – не смущаясь посторонних, спросил Менге. Комендант рассеянно кивнул и на губах доктора появилась жабья ухмылка. Черные глаза скользнули по мне, внимательно все изучая и подмечая. – Надеюсь, мне будет позволено…

– Нет, – снова перебил его комендант. – Не заставляй меня повторять дважды, Герман. У тебя достаточно материала для работы, а вот помощников не хватает. Но и жалеть эту дикарку не стоит. Пусть работает на общих основаниях, как остальные.

– «Работает. Как остальные».

Сказанные слова глухо заныли в голове и отдались звенящей болью в висках. Поначалу я облегченно выдохнула, но улыбки нацистов говорили об обратном. По бараку ползали шепотки, что ушедшие в медблок обратно не возвращаются. Их путь заканчивается на пустыре за оградой лагеря, в глубокой яме, вырытой руками тысяч других заключенных.

– В восемь вечера доставишь её ко мне, – прервал мои размышления комендант. Он обращался к бледному Вальцману, продолжавшему стоять, вытянувшись по струнке. Ни один мускул не дрогнул на лице капо. Лишь тяжелая капля пота стекла по неровному лбу и затерялась в курчавом воротнике пальто. Комендант чуть подумал и, подойдя ко мне, вновь улыбнулся. Поразительно, как умело он меняет маски. От одной улыбки кровь стынет в жилах, от другой хочется упасть на колени и прижаться к нему, как к родному отцу. Покраснев, я выгнала последнюю мысль. Губы затряслись от осознания, но Гот понял это по-своему. – Страх. Страх никуда не денется, девочка. Ты пропитаешься им, как хорошее мясо маринадом. И лишь тогда твоя надежда окончательно угаснет.

– За мной, – кивнул мне Менге, когда комендант развернулся и направился к выходу из медблока. Я быстро надела на голову полосатую шапочку и засеменила за ним. Вальцман, криво улыбнувшись, снова закурил и задумчиво посмотрел в небо. Кто знал, какие мысли посещали голову капо. Но куда сильнее меня заботил хозяин медблока. Было в нем что-то жуткое, от чего нутро сводило до боли и на лбу выступал липкий пот.

Менге повел меня не в стационар, как я сначала думала, а дальше, вглубь блока. Мы миновали три одноэтажных здания, возле входа в которые замерли автоматчики в грязно-зеленых плащах, после чего оказались во внутреннем дворе, украшенном небольшим фонтаном. Здесь даже пели птицы, невидимые в ветвях больших деревьев, вот только песнь их была скорбной и тревожной. Словно они и правда понимали, что это за место.

Дверь одного из небольших домиков хлопнула и я, подняв глаза, увидела, как к нам спешит дородная женщина в белом халате, на котором виднелись бурые пятна крови, давно засохшей и так и не отстиранной. Женщина протянула доктору какие-то записи и, пользуясь моментом, с любопытством на меня посмотрела. Я в ответ исподлобья изучала её, гадая, можно ли мне смотреть или стоит, как обычно, буравить взглядом землю.

– Ирма, это новенькая, – буркнул Менге, изучая бумаги. Понятно, что сказанное относилось ко мне. – Как её там… Элла. Будет прислуживать, как остальные. Приказ коменданта.

– Да, доктор, – кивнула женщина. Её лицо, слишком круглое и некрасивое, было изрыто оспинами, а маленькие, серые глаза бегали по сторонам, подмечая малейшие детали. Светлые волосы были убраны в аккуратный пучок, одновременно открывая шрам на левом виске, словно женщину когда-то давно ударили по голове чем-то тяжелым.

– Ах, да, – тонко улыбнувшись, добавил доктор, посмотрев на меня. – Она говорит по-немецки, и господин комендант ясно дал понять, что никаких поблажек ей давать не стоит. В плане работы, Ирма. А то знаю я тебя. Впрочем, если немного подпортишь шкурку, думаю, это будет только во благо.

Они синхронно рассмеялись тихим и довольным смехом, от которого сердце снова пробрал мороз.

– В третьей палате двое рожениц, доктор, – отсмеявшись, доложила Ирма. Глаза Менге недобро блеснули. – Еврейки.

– Плодятся, как крысы, – сплюнул он на землю. – Состояние?

– Рожениц? Удовлетворительное. У младенцев отличное, доктор.

– В то время, как цвет немецкой нации страдает от выкидышей и болезней, эти грязные твари умудряются в полнейшей антисанитарии давать здоровое потомство.

– Стоит ли перевести младенцев… – Менге замахал руками, перебивая Ирму.

– Нет. Сейчас меня волнует другое, – ответил он и, искоса посмотрев на меня, снова улыбнулся. – Господин комендант хотел, чтобы девчонка работала. Значит, пусть работает. Займись ей, Ирма.

– Да, доктор.

Женщина схватила меня за руку и потащила за собой. Толстые пальцы больно впивались в руку, но я, закусив губу, терпела и покорно семенила за ней, пока меня не втолкнули в дверь. Споткнувшись, я неловко растянулась на полу, вызвав у стоящей позади Ирмы ехидный смешок. Она рывком подняла меня на ноги, затем пихнула в спину и указала пальцем на еще одну дверь. Похолодев, я услышала протяжный детский крик, который сменило глухое бульканье…

Это был словно дурной сон… Нет, не сон. Кошмар. Жуткий, уродливый, очень яркий и очень громкий. Палата рожениц, куда привела меня Ирма, оказалась переполненной. Повсюду на кроватях лежали усталые, измученные женщины. Беременные и уже родившие. Родившие держали у сухих грудей кричащих младенцев, беременные со страхом смотрели на женщин в белых халатах, деловито снующих по палате. Они безжалостно вертели детей, щипали до крика, а потом, швырнув матерям, что-то записывали в блокноты с кожаной обложкой. В конце палаты виднелась еще одна дверь. Она открылась, впуская в палату еще одну женщину в белом. С её крепких рук на пол стекала вода, а взгляд полыхал безумством.

– Нет, пани! Прошу, не надо! – взвыла одна из рожениц, когда Ирма подошла ближе и взяла на руки её ребенка. – Она крепенькая, пани. Здоровая.

– Молчать! За мной! – процедила Ирма и, мотнув мне головой, направилась к двери в конце палаты. Женщина не обращала внимания на кричащего младенца и на крик безутешной матери. Она твердо и уверенно шла вперед, не слишком ласково прижимая ребенка к своей большой и обвислой груди. – Открой.

Я повиновалась и потянула отполированную до зеркального блеска дверную ручку на себя.

Мы очутились на улице. Солнце клонилось к горизонту и воздух ощутимо похолодел. Но меня удивило другое. Маленький дворик с покосившимся забором, за которым находился овраг, и большая металлическая бочка, наполненная грязной водой. В воде плавали пожелтевшие листья, а земля рядом с бочкой была влажной и изрытой множеством ног.

Ирма, не обращая на меня внимания, подошла с младенцем к бочке, после чего взяла ребенка за ноги и опустила в грязную воду. Мое сердце скакнуло в груди, а потом по нему словно ножом резанули, когда я услышала то самое бульканье. Из-за двери послышался отчаянный крик матери, грубая ругань и звук пощечины, сменившийся тихим плачем. Я не могла отвести взгляд от жирной спины Ирмы и её подрагивающих рук. А потом волосы встали дыбом, когда послышался довольный смешок женщины в белом халате.

Маленькое, посиневшее тельце она просто швырнула в сторону к забору и тут же, словно из ниоткуда, на него слетелись крысы. Слезы бежали по моим щекам, но, как только я попыталась отвернуться, Ирма схватила меня за голову железными пальцами и прошипела на ухо: «Смотри»!

Легкие горели, словно я сама нахлебалась этой грязной, холодной воды. Сердце резало ножом, а слезы и не думали останавливать свой бег. Меня затошнило и через секунду вырвало остатками непереваренной похлебки на землю. У Ирмы это вызвало очередной смешок.

– Возьми тело и выбрось его в овраг, – приказала она и рассмеялась, заметив, как я с тревогой смотрю на крыс. – Палку возьми, отгони их и выбрось.

Я подчинилась, пусть меня снова вырвало. Давясь слезами, я взяла младенца и перебросила его через забор. А потом опустила руки и затряслась от рыданий, увидев, что находится в овраге. Там, в сухой, пожелтевшей траве, среди камней и комьев земли белели крохотные косточки и виднелись раздувшиеся тела. От удушающей вони желудок снова подскочил к горлу, но я не могла отвести взгляд. Могла лишь беззвучно давиться слезами, которые, перемешиваясь с рвотой, падали на землю.

 
Остаток дня, который я провела в медблоке, покрыл красный туман. Я многое делала автоматически, не замечала ругательств и затрещин охраны. Даже плач, который, казалось, не прекращался здесь никогда, превратился в зудящий писк. Ирма отводила меня к бочке еще три раза. Дважды высекла плеткой за то, что я не выполняю её приказы, а потом отправила мыть полы в лаборатории доктора Менге. Но стоило мне коснуться холодной воды пальцами, как в голове снова всплыл детский крик и глухое бульканье. Слез не осталось, глаза словно песком посыпали, однако я заставила себя намочить тряпку, после чего принялась яростно надраивать белый кафельный пол. Ирма вернулась за мной, когда на улице стемнело, и сказала, что меня уже ждет капо. Я вышла из медблока на негнущихся ногах, пропустила мимо ушей шипение Вальцмана, потому что не сняла шапочку в его присутствии, и молча отправилась за ним к коменданту.

Рудольфу Готу хватило одного взгляда на меня, чтобы его губы снова изогнулись в привычной, чуть лукавой улыбке. Он встретил меня и Вальцмана во внутреннем дворике своего дома, окруженного большими деревьями, чья листва в тот день шелестела особо тихо и грустно. Комендант курил сигарету, сидя на раскладном стуле. Рядом, на небольшом столике, бокал с янтарной жидкостью, сложенная пополам газета и тарелка с сыром.

Комендант взмахом руки отослал капо, велев тому явиться сюда за час до полуночи. Вальцман, невероятно робевший в присутствии Гота, послушно кивнул и, развернувшись, исчез в ночи, оставив меня наедине с хозяином лагеря.

– Пребывание в медблоке пошло тебе на пользу, девочка, – нарушил молчание комендант, разглядывая мое опухшее лицо. – В твоих глазах скорбь. Почему?

– Я видела, как топили младенцев, господин комендант, – тихо ответила я и вздрогнула, увидев на лице Гота понимающую улыбку. Улыбку, а не сожаление… – Видела крыс, которые рвали их. Видела кости на дне оврага.

– И тебе жаль, – поджав губы, ответил он. В голосе послышалось разочарование. Комендант взял бокал и, сделав глоток, довольно поморщился. – Тебе жаль этих грязных свиней.

– Да, господин комендант, – мой глухой голос, в котором больше не было жизни, забавлял его. Заставлял улыбаться и наслаждаться моей дрожью.

– Мне казалось, что ты всю свою жизнь провела в деревне, девочка, – выпустив в воздух дым, продолжил комендант. – Разве тебе не доводилось убивать вредителей?

– Доводилось, господин комендант.

– Разве ты испытывала жалость, убивая крыс, которые душили прекрасных, маленьких цыплят? – он довольно улыбнулся, увидев, как я нахмурилась. – Верно, девочка.

– Эти женщины, эти дети… они не крысы, господин комендант. Они люди.

Гот нахмурился. Взял со стола бокал, немного покрутил жидкость по стенкам и залпом выпил. Затем вновь откинулся на стуле и задумчиво помотал головой.

– Нет, девочка. Ты ошибаешься. Они не люди. Ты жалеешь их и ненавидишь меня. Хотя я всего лишь делаю свою работу. Разве не так?

– Это убийство, – еле слышно прошептала я. В голосе коменданта тут же прорезалась сталь.

– Это избавление. Дикари, вроде тебя и тебе подобных, понять этого не в состоянии. Твои глаза сухи, в них больше нет слез. Но завтра слезы вернутся. Они всегда возвращаются у таких, как ты. Живущих надеждой. Верящих в глупые сказки и отрицающих реальность.

Я слабо улыбнулась, услышав знакомый щелчок пистолета. Через мгновение лба коснулось холодное дуло, обжигающее кожу так же, как грязная вода в страшной бочке на задворках медблока.

– Я не ошибся, – довольный голос коменданта послышался рядом с ухом. Я почувствовала тяжелый запах сигарет и алкоголя. – Ты ждешь, что я спущу курок. Ждешь, что я подарю тебе свободу. Свободу, о которой ты отчаянно мечтаешь, трясясь от холода в своем бараке в окружении грязных животных. Нет, девочка… Сказать тебе, о чем мечтаю я?

– Да, господин комендант, – ответила я. Гот убрал пистолет, опустился передо мной на одно колено и взял твердыми пальцами мой подбородок, заставив посмотреть на себя.

– Я хочу увидеть, как в твоих наивных глазах погаснет надежда. Она гаснет у каждого, кто ступает на дорогу, ведущую в Рай. Рано или поздно, но гаснет, девочка. Елена!

Я вздрогнула, увидев, как из темноты, выскочила худенькая девушка в черном платье в пол и с белым фартуком. У неё были черные, вьющиеся волосы и напуганные черные глаза. Мне она почему-то напомнила маленькую, хрупкую птичку. Настолько напуганную, что казалось махни рукой и она исчезнет, как призрачное видение.

– Да, господин комендант, – ответила она. Её голос тоже дрожал, как и мой. Но не от холода. От страха.

– Она, – комендант махнул рукой в мою сторону, – будет помогать тебе с вечерней уборкой и ужином.

– Благодарю, господин комендант, – поклонилась девушка, подходя ко мне ближе.

– Найди ей одежду и выкупай хорошенько прежде, чем впускать в дом. От нее смердит больницей и кровью. И проверяй её на наличие вшей каждый раз, – поморщился Гот. Он снова махнул рукой. Елена, взяв меня за плечо, кивнула.

– Пошли. Как тебя зовут?

– Элла.

– Елена.

 
Она тоже знала язык, но говорила с сильным акцентом, как и я. Однако прикосновение её пальцев к плечу не вызвали боли. Оно было мягким и даже нежным. В глазах снова набухли слезы, хотя казалось, что я выплакала все, что только можно.

Мыться пришлось в холодной воде в подвале, где обитала прислуга, но в этот раз холод меня не пугал. Наоборот, он отрезвил мысли и немного вернул в чувство. Пока я натирала кожу серым мылом, Елена куда-то сбегала и вернулась с двумя черными платьями. После примерки одного из них она удовлетворенно кивнула и, повязав мне фартук, робко улыбнулась.

– У тебя странный акцент, – тихо заметила она, поправляя на мне фартук. – Ты из Польши?

– Нет. Русская, – так же тихо ответила я. Когда Елена принесла зеркало, и я смогла увидеть свое отражение, то не смогла сдержать удивленного вздоха. Из зеркала на меня смотрела не девочка, а неровно остриженное существо с опухшим, зареванным лицом, одетое в черное платье.

– А язык откуда знаешь?

– Бабушка научила, – я отвернулась от зеркала и пригладила дрожащими руками накрахмаленный фартук. – А вы?

– Я работала горничной. У господина коменданта. Еще до войны, – Елена замялась и покраснела. – Когда всех евреев начали сгонять в лагеря, он нашел меня и забрал к себе и фрау Лоре. Ты с ней еще познакомишься.

– Его жена? – Елена кивнула и, вздохнув, приложила палец к губам, когда сверху стукнула дверь и раздался властный женский голос.

– Елена, пора накрывать на стол.

– Да, фрау Лора. Один момент, – поспешила ответить девушка. Дверь снова хлопнула, и Елена виновато улыбнулась. – Нам пора. Господин комендант в это время обычно ужинает и опаздывать нельзя.

– А… что надо делать? – осторожно спросила я, пользуясь словоохотливостью горничной. Елена задумчиво прищурилась и достала из кармана сложенный вдвое листок бумаги.

– Всю еду готовит повар господина коменданта. Мы должны достать приборы и накрыть на стол. Господин комендант всегда за ужином выпивает два бокала коньяка, фрау Лора пьет вино. Красное полусухое. Французское. Дети молоко. Его привозят утром.

– Дети? – снова удивилась я. Странно было поверить в то, что у коменданта концлагеря есть дети. И более странно знать то, что они живут здесь.

– Да. У господина коменданта двое детей. Тобиас и Сильке. Они славные. Только хулиганят иногда, как и любые дети, – ответила Елена. – Господин комендант их очень любит.

– «Очень любит», – эхом отдалось в ушах и перед глазами вновь появилась страшная бочка.

 
Убранство дома коменданта поражало роскошью. Мне еще никогда не доводилось видеть такой красоты. Мебель из красного дерева, на полу мягкие ковры, на стенах картины. Множество книг в тяжелых, книжных шкафах и изящных статуэток, стоящих на полках. А под потолком в гостиной, как самый прекрасный экспонат, висела большая, хрустальная люстра, отбрасывающая радужные блики на стены и пол. После грязного барака, наполненного больными и изможденными людьми, этот дом казался настоящим дворцом из сказки.

Я ойкнула, когда мимо меня пробежал мальчик лет девяти, а следом за ним маленькая девочка. Елена, увидев их, побледнела и бросилась к большому буфету, из которого достала посуду и протянула мне. Я растерянно замерла, не зная, что делать, но к счастью Елена показала, как сервировать стол на собственном примере. Затем настал черед еды.

От вкусного запаха закружилась голова и слюна заполнила весь рот. Я жадно смотрела на жареных перепелов, искусно выложенных на большом блюде. Свежие овощи, еще блестевшие от влаги. Икра, сладкое, жаркое, настоящий мясной суп… в то время, как за стенами этого дома заключенные рассасывали черствые сухари из грязной муки, запивая их крутым кипятком.

Когда мы вошли в гостиную, вся семья уже сидела за столом. Комендант Гот, его жена Лора и двое детей, сидящих рядом с ней – Тобиас и Сильке. Фрау Лора – миловидная, светловолосая женщина с острыми скулами, об которые запросто можно порезаться, задумчиво потягивала вино из бокала и не смотрела на нас с Еленой. Дети негромко болтали между собой, а вот комендант не сводил с меня внимательных глаз. Он тонко улыбнулся, услышав, как заворчал мой живот, после чего рассмеялся, когда его сын задал вопрос.

– Папа, это тигр рычит?

– Нет, дорогой мой, – степенно ответил комендант. – Так рычит голодный живот. Ты же проголодался?

– Да, папа, – улыбнулся мальчик. Он и девочка были просто копиями Рудольфа Гота. Те же губы, тот же высокий лоб и глубоко посаженные, карие глаза. От матери им достались волосы и скулы, пусть и не такие острые. – Но я не хочу мяса. Я хочу конфету.

– Конфета после ужина, – тоном, не терпящим возражений, заметила фрау Лора. Она на миг подняла глаза и внимательно меня осмотрела. На её лице тоже возникло выражение брезгливого отвращения. Вздохнув, я отошла на два шага назад и вжалась спиной в стену. Этот короткий обмен взглядами явно повеселил коменданта. Он щелкнул пальцем и посмотрел на меня.

– Налей мне коньяк, девочка.

Я повиновалась и, взяв бутылку, осторожно наполнила бокал, как и велели. Затем, заткнув горлышко пробкой, снова отошла к стене. И если Елена спокойно смотрела за ужином семьи, я с трудом сдерживала дрожь. Ворчание моего желудка веселило детей, да и комендант, бросавший на меня косые взгляды, тоже улыбался.

– Папа, почему у этой фрау странная голова? – нарушила молчание дочь.

– Потому что кто-то не мыл голову, Сильке. В ней завелись вши и волосы пришлось остричь, – погрозил ей пальцем Гот. Хоть я дала себе зарок не удивляться сменам масок, но это все равно удивляло. И пугало до дрожи в коленях. Сейчас я видела перед собой заботливого отца и любящего мужа. Он смеялся и шутил, ласково поглаживал детей по головам. Словно был другой Рудольф Гот. Его злой близнец, хладнокровно застреливший Анну на плацу несколько дней назад. Передо мной был совершенно другой человек. И это пугало больше всего.

Семья спокойно ужинала, а я кусала губы, понимая, что вечернего куска хлеба не получу. Обед давно рассосался в желудке и от обилия еды на столе коменданта голова кружилась все сильнее и сильнее. Елена с тревогой на меня смотрела, не понимая, почему я то бледнею, то краснею, но комендант все понял. Он усмехнулся, задумчиво взял с большого блюда кусочек копченной колбасы и, понюхав его, бросил в мою сторону. Колбаса влажно шлепнулась на ковер, и пусть мне до одури хотелось есть, я осталась стоять на месте. В карих глазах коменданта снова заплясали довольные искорки.

– Гамлет! Взять! – коротко приказал он. Тут же из соседней комнаты прибежал большой датский дог палевого окраса. Ухоженный, лоснящийся, большой. Он мигом нашел колбасу, которая лежала около моей ноги и, шумно фыркая, сожрал подачку в одно мгновение. Мой желудок снова испустил обиженное ворчание.

– Папа, я тоже хочу! – воскликнул Тобиас и, не дождавшись разрешения отца, бросил в мою сторону целую перепелиную ножку. Пес и её сожрал, не успела я моргнуть. Это очень повеселило мальчишку, что он и озвучил. – Фрау тоже хочет мяса, папа.

– А ты поиграй, – ответил комендант и подозвал дога к себе. – Гамлет. К ноге.

– Как поиграть? – нахмурился мальчик. Комендант чуть подумал и его губы вновь исказила знакомая улыбка.

– Брось мясо на ковер, Тобиас. А потом посмотрим, кто его быстрее съест – Гамлет или фрау Пашкевич, – в голосе коменданта слышится издевка, но я жадно смотрю на перепелиную грудку, которую мальчик держит в руке.

– Рудольф. Стоит ли? – поморщилась фрау Лора. – Ковер опять будет липким и жирным.

– Его почистят, – отмахнулся Гот, смотря на меня. – Хочешь мяса, девочка? Так возьми! Но предупреждаю. Гамлет быстрее ветра, когда дело касается еды.

– Я не голодна, господин комендант, – тихо ответила я и поморщилась, услышав протестующий вой желудка.

– Ложь, – лениво зевнул комендант и кивнул мальчику. – Давай, Тобиас. Мы ждем тебя.

– Да, папа, – рассмеялся мальчишка и, размахнувшись, бросил грудку в сторону. Она упала на паркет, рядом с выходом из гостиной. Но ни я, ни Гамлет, облизнувший розовым языком жадную пасть, с места не тронулись. Комендант хитро прищурился и коротко рявкнул.

– Взять!

Однако я снова не сдвинулась с места. Улыбка на лице коменданта стала злой, да и Тобиас обиженно вздохнул и махнул рукой, глядя, как дог шумно пожирает мясо.

– Скучно. Фрау не хочет играть.

– Видимо, фрау и правда не голодна, Тобиас. Видимо, фрау получает достаточно еды, – пусть это и было сказано безразличным тоном, но я услышала в нем угрозу. Промокнув рот бумажной салфеткой, комендант откинулся на стуле, достал портсигар и закурил. Пепел он стряхивал в пепельницу небрежно, и большая часть падала на зеленый ковер. – Елена, освободи стол, и пусть Густав подаст сладкое.

– Да, господин комендант, – тихо ответила Елена, метнув в мою сторону встревоженный взгляд.

– А ты, девочка… – Гот вздохнул и, поднявшись со стула, указал пальцем на блюдо с куропатками. – Отнеси это собакам в псарню.

Я повиновалась и, взяв блюдо, неловко посмотрела на Елену. Та понимающе кивнула, взяла меня под руку и подвела к задней двери. Затем, наклонившись, шепнула на ухо, обдав кожу горячим дыханием.

– Псарня сразу за порогом. Выбрось все в металлическую чашку и открой засов, когда будешь за сеткой.

 
Я кивнула и быстрым шагом направилась к двери. Пусть кожу жег тяжелый взгляд коменданта, который без сомнений наблюдал за мной, я все же не уронила ни куска мяса, осторожно открыла дверь и выскользнула на улицу. Собаки, почуяв незнакомца, зашлись в тревожном лае, но тут же смолкли, когда их носов коснулся вкусный запах жареного мяса. Я с жадностью посмотрела на остатки перепелок, вздохнула и вывалила содержимое блюда в металлическую чашку, чуть погнутую, но чистую. Затем, как мне велела Елена, закрыла сетчатую дверь и потянула на себя засов. Собаки высыпали из клетки и сразу же бросились к мясу. Они разрывали нежных перепелок острыми зубами, шумно чавкали и даже не догадывались, как на них смотрит стоящий рядом человек. Вздохнув, я поднесла к носу руку, которая все еще пахла едой. На пальцах застыл жир и крохотные волокна жареного мяса. Все мое нутро отчаянно молило о том, чтобы я облизнула пальцы. Дала бы языку хоть на миг почувствовать вкус. Но я сдержалась. Дергано вытерла руку о край фартука и, развернувшись, вздрогнула. Из окна на меня, посмеиваясь, смотрел комендант. Его черные глаза злобно блеснули, после чего он выбросил на улицу окурок и скрылся в доме. Стало понятно, чего он ждал. Что голодная узница, будучи никем не видимой, предаст себя и съест то, что предназначалось собакам. Что голод убьет разум и превратит её в животное. Такое же, что сейчас бесновалось в клетке, наевшись жареного мяса.

Вальцман проводил меня в барак, когда все остальные уже спали. Он грубо втолкнул меня в темноту, после чего сплюнул на землю, достал папироску и, закурив, отправился восвояси. Я же растерянно замерла на пороге, увидев голодные, блестящие глаза, которые наверняка почувствовали исходящий от меня запах еды. И они ни за что бы не поверили в то, что я ничего не ела, как и они.

– Осторожнее, – усмехнулась Марийка, когда я взобралась на свое место и, вздохнув, улеглась на жесткое дерево. – Тебя ночью могут сожрать. Не крысы, нет. Люди.

– Это всего лишь запах еды, – тихо ответила я. – Я пропахла им в доме коменданта.

– Расскажи, – последовал немедленный ответ. Марийка, привстав на локтях, жадно всматривалась мне в лицо. Рядом зашевелилась и Ханна, да и звуки сверху говорили о том, что узницы не спят. – Расскажи, что там было.

– Жареное мясо, – вздохнув, ответила я. Неподалеку послышался знакомый рокот пустого живота, вызвавший чей-то смех. – Перепела лежали на блюде. Икра, колбаса, сыр. Сладкое…

– Ох, за шоколад бы душу продала, – облизнулась Ханна, она достала из кармана кусок сухаря и, сунув его в рот, расплылась в довольной улыбке. – Хоть конфету. Крохотную и сладкую.

– А фрукты были? – осторожно поинтересовалась похожая на тень женщина. Я попыталась вспомнить её имя, но так и не смогла.

– Да. К ним так никто и не притронулся… – я осеклась, когда сверху показалось лицо француженки Лили. Её зеленые глаза в темноте казались совсем черными и пустыми.

– Tu parles français, Ella? – спросила она. Я мотнула головой, но девушка увидела и, вздохнув, спросила снова. На этот раз на ломанном немецком. – Ты быть в медблок? Капо сказать, что ты в медблок.

– Да, комендант сказал, что я буду там работать, – тихо ответила я. Лили чуть подумала и снова спросила.

– Ты видеть дети? Маленький дети?

– Нет, – я поджала губы, подыскивая правильный ответ. Но глаза Лили вынуждали сказать правду. Какой бы безжалостной она ни была.

– Нет? – голос Лили задрожал. Она шумно шмыгнула и утерла нос рукой. А потом в её голосе зазвенела сталь. – Бочка? Большой бочка с вода. Они топить дети, да? Забирать и топить?!

Слезы навернулись на мои глаза, хотя казалось я все уже выплакала. Остальные женщины молчали, не мешая нашему разговору. Молчала и Марийка, покусывая губы. Даже Ханна забыла о сухаре в своем рту и с тревогой смотрела на Лили. Однако француженка ничего не ответила. Лишь помотала головой и забралась обратно на третий ярус нар. Понемногу успокоились и остальные. Забылась неровным сном Златка, шумно посапывала сломанным носом Ханна. Но я не спала. Я лежала на спине, буравя взглядом шершавое дерево, и слушала, как сверху тихонько плакала Лили.

Утром Вальцман снова отвел меня в медблок. И пусть я была готова и дальше таскать тяжелые камни и дышать бурой пылью, от которой становилось тяжело дышать, моего мнения никто не спрашивал. Приказы коменданта не оспаривались.

В этот раз тихий дворик медблока не дал себя обмануть. Я знала, что там, за тяжелыми дверями, находится царство ужаса и боли. Знала и ничего не могла с этим поделать. Стоящая у фонтана Ирма, вытащив из уголка накрашенных губ сигарету, довольно рассмеялась, увидев мое серое, опухшее лицо. Затем стрельнула окурком в сторону и позвала за собой. Подчинившись, я надела на голову шапочку и поспешила за ней, гадая, остались ли во мне еще слезы или этот колодец окончательно пересох.

– Сегодня доктор Менге забирает тебя к себе, – бросила через плечо Ирма, открывая дверь. – Поможешь с анализами и потом уберешься в лаборатории. Доктор не любит, когда болтают под руку, поэтому отвечай, когда спросят, и только. Ясно?

Я кивнула в ответ, удостоившись одобрительного хмыканья, после чего пошла следом за Ирмой, ориентирующейся в лабиринтах медблока лучше всех.

Работал доктор Менге в идеально чистой лаборатории. По крайней мере, чистой на начало дня. Войдя внутрь большого кабинета, я невольно приоткрыла рот, рассматривая блестящие металлические столы, ящики с инструментами, большие лампы на причудливых ножках. А возле окна, выходящего на внутренний дворик медблока, сидел сам доктор. Он, погрузившись в какие-то бумаги, нервно шевелил губами, порой отвлекался на бутылку коньяка и, поморщившись, снова погружался в работу. Когда Ирма его окликнула, он недовольно посмотрел на неё, после чего перевел взгляд на меня.

– Понятия не имею, какой смысл коменданту возиться с тобой, но я вынужден прислушиваться к его словам, – буркнул Менге, ставя размашистую подпись на отчете. Он протянул бумагу Ирме и, чуть подумав, добавил. – В Берлин. Первой же почтой. Сама знаешь, кому.

– Да, доктор, – кивнула Ирма и, прижав бумагу к груди, вышла из кабинета, оставив меня наедине с доктором Менге и его молчаливыми слугами. Многие, как и я, были одеты в полосатую робу, вот только выглядели получше остальных узников. То ли их кормили сытнее, то ли работа была не такой тяжелой, но в медблоке им явно жилось куда легче. Лишь одно объединяло всех помощников доктора. Их глаза. Пустые, безразличные, погасшие.

Через полчаса, когда большие часы над головой доктора показали половину одиннадцатого, Ирма привела первого пациента. Ей оказалась худенькая девочка, лет двенадцати, одетая в белую блузку, испачканную красным, и коричневую шерстяную юбку. Она покорно прошла вперед и села на металлический стул, рядом с которым стоял поднос с блестящими инструментами и стеклянными шприцами. Менге, не отрываясь от очередного отчета, велел мне избавить девочку от блузки, что я и сделала, стараясь не причинить маленькой узнице боли. Но мои предосторожности не помогли.

Девочка боялась и вздрагивала от каждого прикосновения. Её глаза тоже были красными, словно она проплакала всю ночь. Однако она безропотно позволила снять с себя блузку и затравленно осмотрелась по сторонам. На её губах появилась улыбка, когда дверь вновь открылась и Ирма ввела в кабинет еще одну девочку. Копию первой. И тут доктор Менге разом потерял свое безразличие.

Его черные глаза довольно блеснули, а губы радостно задрожали. Встав из-за стола, он подошел ближе к девочкам и, не церемонясь, задрал одной из них голову, после чего внимательно осмотрел зубы, нос и глаза. Закончив, он повторил это с другой девочкой и не сдержал довольного смеха.

– Карл, – обратился Менге к одному из своих ассистентов – рослому блондину, чье лицо было больше похоже на морду зверя. – Господа. Нас ждет насыщенный день. Необходимо сделать много опытов. В последнее время настоящие близнецы – редкость. За работу!

 
Этот день я, казалось, запомню навсегда. Не успела погаснуть в воспоминаниях металлическая бочка и глухое бульканье, как доктор Менге добавил в мою жизнь новый кошмар, имя которому – опыты над Алой и Розой.

Несчастные девочки, которых дюжие ассистенты доктора привязали к металлическим столам, срывались на визг, когда их оголенной кожи касались иглы, скальпели и пилы. Визг сменился на стоны, а стоны превратились в болезненное мычание. Мои руки дрожали, когда я подавала Менге очередной чистый скальпель и забирала окровавленный. Глаза застилали слезы и, как только казалось, что ни единой слезы больше не сорвется с ресниц, они снова появлялись. И катились огромными горошинами по щекам, когда раздавался очередной отчаянный стон, наполненный непередаваемой болью.

Сначала Менге делал девочкам инъекции странной жидкости в глаза. Затем, ласково улыбаясь, сломал одной из них пальцы и принялся наблюдать за тем, как ведет себя её сестра. Он терзал и калечил их, рвал кожу, снова делал уколы и вливал в глаза какие-то капли, от которых девочки кричали так, словно их облили жидким огнем. Ближе к обеду он выкачал из несчастных кровь и велел мне отнести пакеты с ней в холодильник. Когда я вернулась, измученных детей перевели в отдельную палату и Менге велел Ирме следить за их самочувствием особо тщательно. Это не помогло. Ала и Роза умерли через час после того, как их поместили в палату.

Я долго смотрела на их маленькие, истерзанные тела, еще хранящие следы ужасных опытов доктора Менге, пока Карл и остальные ассистенты не отнесли их в лабораторию, где Менге лично занимался вскрытием до самого вечера, прерываясь лишь на то, чтобы внести очередные записи в отчет. А в соседних палатах лежали другие дети, с тревогой смотря на дверь, в которую в любой момент мог войти добрый доктор с плиткой шоколада в руке.

Единственное, чему я была рада, так это тому, что комендант в тот день отсутствовал в лагере. Об этом обмолвился Вальцман, проводивший меня после смены к его дому. Елена, как ей и было велено, вновь засунула меня в ванну и хорошенько вымыла с мылом в холодной воде. Но в этот раз холодная вода не обжигала и не отрезвляла. Я её словно не чувствовала, как и не слышала вопросов Елены.

Накрыв на стол, мы дождались пока семья коменданта отужинает, быстро убрали грязную посуду и вернулись в подвал для слуг. Елена заварила чай, изредка бросая встревоженные взгляды на дверь, затем наполнила кружку кипятком и, протянув мне, вышла из домика. Но к чаю я так и не притронулась. Молча сидела у небольшого камина, смотрела на огонь и держала кружку в руках, пока чай не остыл. После десяти косо посматривающий Вальцман отвел меня в барак и впервые обошелся без привычного тычка в спину. Только пробормотал что-то невразумительное и закрыл за мной дверь барака.

На негнущихся ногах я проследовала к своему месту. Кое-как забралась на полку и, вздохнув, свернулась калачиком. В ушах все еще звучали крики нечастных девочек, которых разрывало на части чудовище. Остальным узницам хватило взгляда, чтобы понять, что творится у меня на душе. Но они были бесконечно далеки от настоящего понимания. Лишь один человек, спящий сейчас надо мной, знал, через что мне пришлось пройти. Сердце гулко ухало в груди и порой его сводило от боли. Я не замечала ни вшей, которые бегали по моей коже, ни приглушенных голосов других заключенных. Я беззвучно плакала, пытаясь слезами смыть грязь со своей души.

Дни в медблоке походили друг на друга, как родные братья. Опыты доктора Менге над узниками, крики и стоны, железная бочка, в которую сильные руки Ирмы опускали очередной пищащий сверток, и глухое бульканье, сменявшееся звенящей тишиной. Мытье окровавленной лаборатории вечером и тихий ужин семьи коменданта, даже не догадывающейся какой болью был наполнен очередной день.

Я чувствовала, что постепенно начинаю сходить с ума. От голода мутило, но я не могла заставить себя проглотить и глотка кислой похлебки в обед. Лишь редкий сухарь, съеденный ночью, когда боль отпускала, приносил слабое подобие сытости. Остальные работницы медблока смеялись надо мной, когда я, шатаясь, несла ведро с отходами к обрыву. И даже железная Ирма, нет-нет, да качала головой, смотря мне вслед.

Спасли меня, как ни странно, дети. Напуганные, худенькие, но еще живые. Менге, заметив, что я еле на ногах стою, распорядился перевести меня в детские палаты. И пусть боли не стало меньше, но она была другой. Менее обжигающей. Ноющей…

Я приходила к детям вечером, когда все работники разбредались по медблоку и не могли помешать. Иногда приносила им шоколадки, украденные из кабинета доктора. Разговаривала, успокаивала и пела колыбельные, чувствуя, что понемногу оживаю сама.

 
– Доктор тоже приносит шоколадки. Ну, потом… – тихо сказал маленький Феликс, с трудом принимая сидячее положение на своей кроватке. Ему девять, а у мальчика уже нет руки. Её отпилил Карл по приказу доктора Менге, когда в результате опытов произошло заражение крови. Феликс хорошо говорит по-немецки и по-французски. Его тоже обучила языку бабушка, известная в прошлом еврейская скрипачка. Бабушку в первый же день убили, когда она возмутилась бесчеловечным отношением к заключенным.

Феликс мне сразу понравился. Он никогда не кричал и был не по-детски серьезен. Словно за те полгода, что он провел в лагере, успел повзрослеть на несколько десятков лет. Худенький, небольшого роста, с вьющимися черными волосами и любопытными карими глазами, он напоминал воробушка, что нахохлился в преддверии зимы.

– Это другая шоколадка, – улыбнувшись, соврала я, протягивая сладость ему. Феликс нахмурился и посмотрел на фольгу, с которой я заблаговременно оторвала картинку. Затем кивнул, развернул шоколад и, откусив кусочек, передал соседке по кровати Марте. Марта – бойкая девочка восьми лет. Светловолосая, курносая и пестрая, как перепелиное яичко. Только глаза у неё странные. Покрытые белой, молочной пленкой. И кожа вокруг них бледная, в ожогах.

– Вкусно, – протянула она, тоже откусывая от шоколадки крохотный кусочек. Затем протянула её в пустоту и робко улыбнулась, когда чьи-то нетерпеливые пальцы перехватили лакомство. Марта немного знает русский язык и схватывает новые слова на лету. Но после опытов доктора долго молчит и разговорить её не под силу даже Феликсу.

– Эли расскажет нам сказку сегодня? – тихо спросила еще одна девочка. Лора. Она больше всех любит сказки. И боится, что однажды доктор заберет её из палаты навсегда.

Имре, Рена, Ольга, Франтишек, Лев, Владек… Несчастные, искалеченные дети, каждый день для которых может стать последним.

– Сказку? – снова улыбнувшись, переспросила я.

– Сказку. А Фели Оле и Рене расскажет, когда они проснутся, – тянет Владек, самый маленький обитатель палаты. Ольга и Рена лежат, забывшись редким сном, в конце палаты. И никто не знает, проснутся ли они…

– Хорошо, – кивнула я и приложила палец к губам. – Только тихо. Ирма где-то тут.

– Ой-ой, – тихонько зашумели дети. В детских глазах нет страха. Только веселье, которого уже давно нет в моих. Это часть игры, за которой следует сказка. Они это знают. Это знаю и я.

И я, конечно же, расскажу им сказку. Добрую, веселую или волшебную. Сказку, где нет ужасов, боли и чудовищ. Эти маленькие создания каждый день встречаются с чудовищами, которые куда страшнее тех, что могут быть в сказках. Но в тот миг, когда я начинаю рассказывать сказку дети из маленьких взрослых, снова превращаются в детей. Возбужденно блестят их глаза, на губах веселые улыбки, а маленькие пальчики в волнении сжимают край одеяла, когда за хитрым и ловким Зайцем гонится хитрая, голодная Лисица, или Иван-дурак находит волшебный цветок, исполняющий желания. В эти моменты в палате нет места злу и боли. Хоть на миг, но она наполняется теплом. Точно так же, как наполняется теплом мое измученное сердце.

 
Утром по дороге к медблоку меня и Вальцмана перехватил комендант. Капо, вытянувшись по струнке, задержал дыхание и сделал три шага назад, а я, сняв шапочку с головы, осталась стоять на месте. Но стоять долго не пришлось. Комендант махнул рукой, и мы послушно засеменили за ним следом. Вальцман шел в самом конце и старательно держался положенных трех шагов, но в итоге комендант его попросту отослал, когда до медблока оставалось всего ничего.

Погода в этот день удивила дождем и пробирающим холодом. Я не знала, сколько прошло времени с моего появления в лагере. Часов и календарей заключенным не полагалось, а капо спрашивать никто не собирался. Отношение к ним у всех было соответствующим – презрительно-равнодушное. Но то, что скоро зима, было и так понятно. Утром шел дождь, сменяющийся мокрым снегом, который большими, жирными хлопьями падал на землю и моментально таял. Тяжелые, свинцовые тучи быстро бежали по небу, не пропуская даже крохотного луча солнца, а холодный ветер пробирал до костей. Поэтому, когда мы добрались до медблока, я окончательно замерзла и жалобно стучала зубами, пытаясь и поспеть за комендантом, и не поскользнуться на жидкой грязи. Однако комендант остановился около фонтана, подчеркнуто лениво достал из кармана порстигар и, закурив, с улыбкой посмотрел на меня.

– Ты рассказываешь маленьким евреям сказки, – нарушил он молчание. Я чувствовала, что он смотрит на меня, но поднять голову не смела, чтобы не навлечь его гнев. Что же, рано или поздно об этом все равно бы узнали. Но я не видела ничего страшного в том, чтобы рассказывать маленьким узникам сказки. Комендант еще немного помолчал, стряхнул пепел на землю и задумчиво протянул. – Но я здесь не за этим. Медблок упраздняют. Доктор Менге отбывает в другой лагерь, где есть нужда в его услугах.

Кровь прилила к голове, залив мои щеки румянцем. Комендант заметил это и сухо рассмеялся. Даже мои губы дрогнули и чуть не расплылись в облегченной улыбке. Но я сдержалась. Не сейчас. Не время.

– Помещения десятого корпуса, где располагался медблок, будут переоборудованы под нужды нашего лагеря. Слишком он разросся, – добавил комендант. Затем он подошел ближе и вновь, как и всегда, схватил меня за подбородок, заставив посмотреть на себя. – Твои глаза изменились, девочка. В них так мало надежды, но она есть. И более того, сейчас она горит слишком сильно. Тебе не нравилось работать в медблоке?

– Нет, господин комендант, – тихо ответила я.

– Почему? – очередной короткий приказ. Ему всегда нужны ответы. Честные ответы. Ложь Рудольф Гот чувствовал сразу.

– Здесь много боли, господин комендант.

– А где её нет? – фыркнул он. – Тебе легче рвать спину и тягать камни?

– Камни не кричат и не кровоточат, – ответила я и, спохватившись, добавила. – Господин комендант.

– Вот оно что. Живое сердечко, страдающее, как птица в клетке, – смех. Жалящий смех. Едкий и равнодушный. – Живое сердце – это слабость, девочка.

– Но это дети, господин комендант, – я осеклась, почувствовав, как Гот напрягся. Впрочем, голос его ни капли не изменился, словно и не было этой дурацкой вспышки с моей стороны.

– Дети… – задумчиво повторил он. – Крысята. Которые сами вырастут в безжалостных крыс, дай им волю. А, Герман! Ты закончил?

Вопрос относился к доктору Менге, который, заметив коменданта в окно, поспешил на улицу. Он зябко поежился и сильнее закутался в теплое, черное пальто, после чего протянул Готу мягкую ладошку. Добрые глаза доктора были полны усталости, о чем говорили коричневые мешки под глазами, словно он не спал всю ночь. В сравнении со спокойным, как камень, комендантом, Менге напоминал мне загнанную в угол крысу. О которой совсем недавно говорил сам комендант.

– Почти закончил, Рудольф. Благодарю, что выделил помощь, – вздохнул он и, увидев меня, поморщился. – В тебе сегодня нет нужды. Отправляйся обратно, раз господин комендант так сильно за тебя трясется.

– Твой язык жалит сильнее прежнего, Герман. Должно быть переизбыток коньяка, – лед в словах коменданта заставил доктора поперхнуться словами и испуганно посмотреть в черные глаза Гота. – Я спишу это на стресс.

– Спасибо, Рудольф, – снова вздохнул Менге. – Голова кругом. Собрать записи, свернуть лабораторию… Эти недоумки сами по себе бесполезны. Еще и палаты не все освободили.

– Кто-то остался? – в голосе коменданта послышалась улыбка. Он задумчиво посмотрел на Менге и хмыкнул, когда тот кивнул. – Кто?

– Роженицы и шесть детей, – отмахнулся тот. – Мне некогда ими заниматься, а твои солдаты без приказа и пальцем не шевельнут.

– Верно. Дисциплина в лагере – не пустой звук, Герман. Впрочем, я готов предложить тебе руку помощи, – комендант прищурился, смотря по сторонам и, заметив солдата у входа, повысил голос. – Солдат, ко мне!

– Штурмманн Вальде, господин комендант, – пролаял солдат, подбежав к беседующим. На меня никто не обращал внимания, как и на мою дрожь.

– Возьми трех человек и выведи всех заключенных во двор. Даю тебе пять минут.

– Есть! – кивнул солдат и, развернувшись, помчался ко входу в медблок.

Через пять минут у фонтана, помимо меня, доктора Менге и коменданта, стояли четверо солдат с винтовками наизготовку, шестеро детей и пять худых женщин, прижимавших к высохшей груди младенцев. В глазах заключенных плескался страх, когда они переводили взгляд с Менге на Гота и обратно. Но никто из них не нарушил молчания. Каждый знал, что последует, если без спроса открыть рот.

– Никакого беспокойства, – громко произнес комендант, обращаясь к узникам, и улыбнулся. – Медблок подлежит очистке от вшей. Каждому необходимо пройти дезинфекцию.

Женщины недоверчиво переглянулись. На лицах некоторых из них появились радостные улыбки. Вот только мне улыбаться не хотелось. В груди ворочалось беспокойство и сердце изредка покалывало от страха. – Вальде!

– Да, господин комендант! – рявкнул знакомый мне солдат.

– Сопроводите заключенных в ангар номер два. Она, – его палец ткнулся в мою сторону, – сопроводит вас.

– Есть.

Колонна из дрожащих женщин с младенцами и покалеченных детей медленно двинулась в сторону голого леса, за одну ночь потерявшего все листья, которые сейчас лежали красивым желтым ковром на уродливой земле. По краям колонны шли солдаты. Еще по одному спереди и сзади. Но даже несмотря на это, дети и женщины улыбались. Маленький Феликс здоровой рукой помогал идти Владеку, который лишился ноги. Вздохнув, я взяла на руки шатающуюся Лору, которая не видела, куда идти, и ступила в жидкую грязь.

– И зачем этот цирк, Рудольф? – недовольно протянул Менге за моей спиной. Говорил он тихо, но я услышала. – Ты их мог просто расстрелять и все. Вместо этого ты дал им надежду.

– Я не дал надежду. Я только что забрал её.

 
От тихого смеха позади сердце вновь обдало холодом. Но не от холодного ветра, который так и норовил забраться под рубашку. От равнодушия, которым было наполнено каждое слово.

– Эли, куда мы идем? – тихо спросила Лора. Она не могла видеть и испуганно вздрагивала от каждого звука.

– Мы идем в душ, – ответила я. Пусть мой голос дрожал, но девочка ничего не заметила. Только кивнула и снова прижалась ко мне, словно таким образом пыталась вобрать в себя хоть немного тепла.

– Эли расскажет нам сказку? – снова спросила она. Мои губы задрожали, но и здесь я сумела сдержаться, пусть и хотелось закричать.

– Конечно. Конечно расскажу, – криво улыбнулась я. Улыбка в голосе успокоила Лору, и она принялась играться с пуговицей на моей рубашке. Её маленькое сердце билось ровно и спокойно.

Меня снова начали душить слезы, однако ни одна из них так и не сорвалась с ресниц. Я знала, что если заплачу, то это напугает детей. Напугает женщин. И может спровоцировать солдат. Поэтому я просто шла вперед, неся на руках маленькую Лору, а следом за мной шел комендант и доктор Менге. Они шли на некотором расстоянии от нас, и я не могла слышать, о чем они говорят. Зато видела других заключенных, которые смотрели на колонну из детей и рожениц, открыв рот. Они тоже все понимали. Я видела это по глазам. По губам. По трясущимся рукам. Ни один из них не произнес ни слова, понимая, что это слово будет лишним.

С неба капал холодный дождь. Толстые капли падали на головы маленьким приговоренным, как слезы. Они смывали грязь, смывали кровь, обдавали сердце чистотой, вызывая у детей улыбки. На жадно чавкающую под ногами коричневую грязь никто не обращал внимания. Потому что дождь всегда лучше грязи.

Махал здоровой рукой смеющимся солдатам Феликс. Улыбались Лев и Имре, державшиеся за руки. Укрывала собственной спиной от дождя младенца мать. А впереди показались серые стены ангара номер два. Про него в лагере давно ходили легенды. Легенды о тяжелых дверях, которые закрывались за теми, кто входил внутрь. О ржавых кранах, свисающих с потолка. О воде, которая приносила чистоту. И о газе, который приносил смерть…

 
Я слепо шла за комендантом и доктором Менге, когда все закончилось. Сердце в который раз разбилось на кровавые осколки. Позади остался ангар номер два и дети, которые скрылись за тяжелыми дверями с улыбками на лицах. Дети, которые вынесли столько мучений, что им не подарили даже быстрой и безболезненной смерти.

В грязи мелькнуло красное и я, пользуясь моментом, наклонилась и вытащила из коричневой жижи грязную куколку Лоры, без которой она не могла уснуть. Страшненькая куколка, из грубой мешковины, украшенная чьим-то носовым платком красного цвета. Черные бусины глаз смотрели на меня с укоризной, но я не выбросила игрушку. Осторожно отряхнула от грязи и сунула в карман.

Дождь усилился, он бил и хлестал упругими струями по лицу и спине. Словно не пытался смыть грязь, а наказывал меня. Наказывал за молчание и за обман.

– «Я не дал надежду. Я её забрал», – вновь прозвучал в ушах голос коменданта Гота.

Вернувшись в барак после тяжелого дня, наполненного рытьем ям и тасканием камней, я забралась на свое место и тихонько разрыдалась. Когда встревоженная Марийка положила мне ладонь на плечо, я завыла. Завыла, не в силах вынести ту боль, что терзала меня. Сжимала в кулаке куколку Лоры и выла, не обращая внимания на тех, кто пытался меня успокоить. Но боль понемногу утихла. Не сразу и уж точно не навсегда. Она затаилась в груди, чуть ниже сердца, чтобы при случае напомнить о себе, схватившись за дремлющую боль холодной, мокрой лапой.

– L'ange de la mort, – тихо произнесла сверху Лили. Я криво улыбнулась и уткнулась носом в куколку. Так и есть. Ангел смерти. Не Менге в этот день был ангелом смерти. А я. Лично сопроводившая в газовую камеру маленьких приговоренных.


Глава четвертая. Жизнь внутри чемодана. 


Зима сорок четвертого выдалась холодной. Иногда до заключенных доходили слухи с фронта. Тревожными шепотками разносились вести по баракам о переломном моменте войны, о русских, неумолимо идущих вперед и освобождающих города, о скорой свободе. Иногда эти слухи передавали капо, которые конвоировали пленных в другие блоки лагеря. Порой об этом говорили немцы, думая, что их никто не слышит. Но даже в эти моменты люди предпочитали реальность фантазии. В любой момент ты можешь быть убит озверевшим охранником, который просто не выспался. Или же коменданту не понравится твой взгляд или твои слова.

Порой казалось, что ничего не меняется. Жизнь в лагере текла, как и прежде. Утром заключенных выводили на работы, постоянно прибывали поезда, битком заполненные напуганными людьми, проводилась ежемесячная селекция.

Руководил этой селекцией лично доктор Менге. И каждый заключенный боялся, что в его карточку влепят красный штамп, говорящий об одном. Смерть. Селекция всегда проводилась в конце месяца, когда всех выгоняли из бараков в голое поле и под прицелом винтовок и автоматов начинался осмотр.

Немцы в белых халатах раздвигали губы и осматривали зубы, взвешивали, заставляли бегать и приседать. Увечных, немощных и слабых уводили во второй блок. На дезинфекцию… Очень часто компанию им составляли люди, прибывшие поездом. Те, кому не посчастливилось пройти селекцию. И хотелось бы сказать, что их больше никто не видел, но это было не так. Именно заключенные потом открывали тяжелые двери душевых и вытаскивали на свежий воздух застывшие тела несчастных. Поначалу их сносили в гигантские ямы за территорией лагеря, и в одной яме запросто могло лежать более десяти тысяч мертвецов. Мужчин, женщин, стариков… Детей. А потом, в один солнечный, морозный день с неба пошел черный снег.

Он сыпал густо, покрывая коричневую землю плотным, черно-серым слоем. Хрустел на зубах и пачкал одежду. Немцы, на плечи которых тоже опускался этот снег, морщились и резкими движениями отряхивались, а потом злобно ругались, смотря на испачканные черным ладони. Небо быстро заволакивал удушающий, грязный смог, воняющий гарью, а за оградой лагеря, в разрытых ямах горели тысячи костров.

 
– Я не знаю, кто отдал этот приказ, Пауль, черт побери! – ругнулся комендант, сжимая побелевшими пальцами телефонную трубку. Мы с Еленой привычно убирали гостиную после ужина и случайно стали свидетелями разговора. – Зачем это делать? За территорией лагеря тысячи ям, и чтобы разрыть их нужно время. Сжигать… Нет, ты слышал? Ах, приказ из Берлина. Мне некуда деться, Пауль. Да. Солдаты сгоняют на работы пленных. Но там стоит такая вонь… Крематории работают без отдыха. Максимум в день они могут переработать несколько тысяч. А что делать, если с каждым поездом прибывают десятки тысяч? Не знаешь. Конечно.

– Элла, протри пыль в книжных шкафах, – Елена дернула меня за руку, заставив вздрогнуть. Я покраснела, поняв, что уже несколько минут полирую тряпкой все тот же участок стола, и, взяв небольшое ведерко с водой, отправилась к шкафам, где стояли книги. Но голос коменданта все равно звучал громко. Я все слышала, все понимала и содрогалась от равнодушных слов.

– Да, сейчас строятся еще три блока. Мне некуда деваться, Пауль. Весь лагерь потонул в этой вони. Мой сын кашляет и спрашивает, почему с неба идет черный снег. Еще и эти проклятые русские… – комендант осекся, когда в комнату вошла Елена, и, выгнав её, прикрыл дверь. Но мне хватило сказанного. Хватило, чтобы понять, что худшее еще впереди.

В середине января медблок расформировали. От него остался лишь стационар для немецких солдат, где они лечили простуду, вывихи и растяжения. Доктор Менге, лишившись своих лабораторий и ждущий перевода в другой лагерь, переключился на единственное доступное ему дело – селекцию. Из ежемесячной она превратилась сначала в двухнедельную, а потом проверять людей стали выборочно, без привязки к каким-то срокам. В любой момент могла открыться дверь в барак, через которую заходили десять человек охраны, и всех обитателей барака выгоняли на улицу, где их осматривал лично доктор Менге. Считалось хорошим днем, когда в барак возвращалась половина обитателей. Бывали дни, когда всех заключенных уводили в сторону леса, где располагались крематории. Но ближе к ночи барак заполнялся новыми душами, которые жались друг к другу, услышав снаружи ружейные выстрелы.

Барак, в котором я жила, тоже коснулась селекция. Иногда капо сообщали нам о ней, но чаще всего проверки были неожиданными. Услышав на улице громкие крики, женщины тут же соскакивали со своих мест и начинали готовиться к проверке. Грязными иглами прокалывалась кожа на пальцах и кровью мазались щеки, чтобы создать видимость румянца. Губы ожесточенно кусались, чтобы вызвать прилив крови и здоровый яркий цвет. Кто-то приседал или бегал по бараку, разминая иссохшие мышцы. Но хватало и других. Обреченных. Понимающих, что ни кровь из пальца, ни покусанные губы не смогут обмануть ангела Смерти.

– Проверка! Из барака на выход! Быстро! – рявкали солдаты, влетая в барак. Топот их тяжелых сапог отдавался в висках и пульсировал на закорках мозга. От безумных криков ноги становились ватными, и вся храбрость стекала по бедрам на землю.

Иногда меня посещали странные мысли. Я представляла, как прохладные глаза доктора Менге довольно блеснут и его палец укажет в мою сторону. Солдаты выведут меня из строя, а потом отведут в лес по скрипучему снегу. Там, недалеко от второго блока, кто-нибудь пустит мне пулю в голову, а тело сожгут в жаркой печи. Тогда душа вылетит через закопченную трубу и устремится к небу. Израненная и искалеченная. Свободная.

Порой я мечтала об этом, но каждый раз врачи, только увидев меня, тут же мотали головой и солдат отправлял меня в колонну прошедших проверку. Я видела злые глаза других женщин. Видела глаза тех, кому не повезло. Но моей жизнью распоряжался Рудольф Гот. Лишь ему одному принадлежало право убить меня.

 
– Почему они не трогают тебя? – спросила Марийка, когда мы вернулись в барак после очередной селекции. В этот раз большую часть заключенных увели по дорожке в лес, а оставшиеся с тоской смотрели на пустые нары, где еще вчера кто-то лежал, слышался чей-то смех или тихий храп. – Меня заставили пробежать три круга вокруг столов. Ханна приседала, пока ноги не отвалились. А тебя…

– Я не знаю, – тихо ответила я, ежась под колючими взглядами других женщин.

– Вранье, – вскинулась Ханна, по привычке штопающая свою одежду. В её голосе тоже звенела злость. Неровно, пронзительно, как до предела натянутая стрела. – Она – любимица коменданта. Чего ты думаешь Вальцман её каждый вечер из барака забирает?

– Я просто убираю дом.

– Ага. Или постель ему греешь, – усмехнулась Ханна, заставив меня покраснеть. Хотелось закричать. Ударить её. Но вместо этого сердце пронзила обида. – Думаешь, я не чувствую, что от тебя колбасой несет, когда ты возвращаешься? Говоришь, что просто убираешься? Ну-ну.

Слезы душили меня. От обидных слов. От взглядов, которыми меня награждали другие узницы. От молчания Марийки, которая всегда была добра ко мне. Но даже Марийка покачала головой и переползла на другое место. Подальше от «любимицы коменданта». И её молчание ранило сильнее всего.

Каждая из них выплескивала свою злость на меня по-своему. Кто-то молчал и игнорировал. Кто-то мог пихнуть плечом или ударить кулаком в спину. Кто-то оскорблял, пока это не надоедало. Дошло до того, что я лишилась своего места. Мне попросту указали на другое. У дальней стены, в самом конце барака, куда тепло печи никогда не доставало. Нары там всегда были влажными, а изо рта вырывался пар. Но я покорно прошла туда. Забралась на самый верх, надеясь, что там будет потеплее, скукожилась и, обняв колени руками, беззвучно заплакала.

Вечером за мной снова пришел Вальцман и увел под смешки к коменданту. Вернувшись, я увидела на своем месте кучу дерьма, в которую кто-то воткнул куколку Лоры. Но в этот раз я сдержала слезы. Молча все убрала и еще долго полоскала игрушку в ледяной воде, пока пальцы не свело судорогой. С того момента, я всегда носила куколку в кармане своей робы, но не проходило и дня, чтобы мое место снова не пачкали.

В середине зимы доктор Менге наконец-то покинул лагерь. Кто-то вздохнул с облегчением, кто-то злорадно посмеялся. Вот только ежемесячная селекция никуда не делась, пусть и проводилась она менее тщательно. Теперь в лес уводили только самых беспомощных и увечных. Ханна, повредившая на работах руку, с трудом держала язык за зубами, когда очередной «белый халат» заставлял её бегать, прыгать и приседать. Ночью она долго ворочалась и не могла уснуть. До меня часто доносилось шипение и ругань на польском.

Кто-то уходил. Кто-то приходил. Но и новенькие очень скоро начинали смотреть на меня, как на немецкую подстилку. Им было плевать на мои слова. У них была своя правда, благодаря которой легче жить.

 
– Изгой в своем бараке, – задумчиво произнес Рудольф Гот. Он сидел за столом и молча наблюдал за тем, как я вытираю пыль в книжных шкафах. Делать это нужно было каждый день, потому что книги комендант хранил дорогие и очень любил читать. Но сейчас он просто сидел за столом, курил и потягивал коньяк, к которому в последнее время сильно пристрастился. Глаза лихорадочно блестят, язык немного заплетается, но голос все так же тверд и одновременно мягок. – Капо сказал, что евреи ополчились на тебя, девочка?

– Нет, господин комендант, – соврала я, не отрываясь от уборки. – Они хорошо ко мне относятся.

– Ты лжешь, – он мягко покачал головой и пригрозил мне пальцем. – Больше всего на свете я не люблю ложь, девочка.

– Они боятся, господин комендант, – вздохнула я. – И так им легче жить.

– Но не тебе, – усмехнулся Гот. Комендант перевел взгляд на тарелку с колбасной нарезкой и, взяв с неё кружок колбасы, протянул мне. – Ешь.

– Я не голодна, господин…

– Ешь! – рявкнул он так громко, что в шкафах звякнул хрусталь, и швырнул подачку на ковер. Повиновавшись, я опустилась на колени, взяла колбасу и положила её в рот. Рот тут же наполнился слюной – жадной, тягучей и липкой. Следом заныл живот, отвыкший от такого. На моих глазах выступили слезы, когда я вспомнила колбасу, которую делал папка… и которую я больше никогда не попробую. Но коменданту этого было мало. Он швырнул еще один кусок колбасы на ковер. – Возьми. И не заставляй меня повторять дважды.

– Благодарю, господин комендант, – слова застревали в горле, да и щеки горели от смущения, но я смогла произнести то, что от меня требовалось. – Вы очень добры.

– Добр. Но люди не ценят этого, – буркнул он и ударил кулаком по столу. Бокал с коньяком и бутылка жалобно звякнули. – Тебе кажется, что ты тоже добра. Но я знаю, что ты лицемерна. Ты могла бы попросить меня… и каждая поганая тварь из твоего барака отправилась бы в печь. Но даже сейчас ты мне врешь и выгораживаешь грязных крыс, которые плюют на тебя. На праведницу. Я видел, как подобные тебе ломались. Ломались, как хрупкий лед под ногами. Как сухие кости, жадно облизанные огнем. Но ты… ты гнешься, но не ломаешься, девочка. И это забавляет меня. Сломать можно, что угодно…

Комендант вытащил из кобуры пистолет и, положив его на колено, задумчиво на меня посмотрел.

– Я могу прострелить тебе ноги, а потом заставить ползти к печи. Но это тебя не сломает, – задумчиво продолжил он. – Могу убить, но не увижу, как тухнут твои глаза, проваливаясь во мрак. Я могу тебя замучить, но и тогда ты не сломаешься. Ты продолжаешь надеяться, хотя всем известно, к чему это приведет. Сядь, девочка. И налей себе коньяк.

– Да, господин комендант, – я повиновалась и, сев за стол, наполнила сначала бокал Гота, а потом немного плеснула себе. Пьяные глаза коменданта с усмешкой смотрели на меня, словно ожидая от меня первого шага. Вздохнув, я быстро опрокинула в рот коньяк и закашлялась, когда горло обжег жидкий огонь.

– Дикарка, – усмехнулся он, делая аккуратный глоток. – Кто же пьет так амброзию, от которой не отказались бы и боги? Только дикари, подобные тебе. Я расскажу тебе притчу, хоть и не надеюсь, что твой примитивный мозг способен её понять. Но просвещение глупцов всегда будет уделом мудрых.

– Да, господин комендант, – эхом повторила я. Коньяк согрел живот и грудь, а еще вызвал головокружение. Но это было приятное головокружение.

– Однажды Пандора принесла ларец с бедствиями и открыла его, – начал комендант. – То был подарок богов людям, по внешности прекрасный, соблазнительный дар, называвшийся "ларцом счастья". И вот из него вылетели все бедствия, живые крылатые существа; с тех пор они кружат вокруг нас и денно и нощно причиняют людям вред. Одно зло еще не успело выскользнуть из ларца, как Пандора по воле Зевса захлопнула крышку, и зло осталось там. Отныне у человека в доме навеки есть ларец счастья, и он мнит, что в нем обладает каким-то необычайным сокровищем; оно всегда к его услугам, и он пользуется им, когда захочет, ибо он не знает, что этот ларец, принесенный Пандорой, был ларцом зла, и считает оставшееся зло за величайшее благо и счастье – это и есть надежда. А именно, Зевс хотел, чтобы человек, сколько бы его ни мучили иные бедствия, не бросал жизни, а вновь давал бы себя мучить. Для этого он дал человеку надежду: она в действительности есть худшее из зол, ибо удлиняет мучение людей.

Он замолчал, мрачно смотря на бокал коньяка. Молчала и я, пусть слова коменданта рвали душу на клочки. Неужели он действительно верит в то, что своими злодеяниями творит добро, лишая людей последнего ценного, что у них есть. Надежды.

Перед глазами вновь возникла Анна, зовущая свою дочь. Напуганная, отчаянная, она быстро потеряла надежду, а комендант потерял к ней интерес. Но интерес вновь вспыхнул, когда он увидел меня. Меня, склонившуюся над умирающей девушкой и шепчущей ей слова надежды… Надежды, что там, за порогом тьмы и боли, её все-таки ждет свет. У женщин из барака надежда тоже угасла. Смирилась со всем Марийка, равнодушно продолжала штопать одежду Ханна, даже Лили, хоть и продолжала звать во сне своего сына, все равно давно смирилась.

– «Не бойся человека строгого», – говорила мне бабушка. – «Бойся человека доброго».

С доброй улыбкой убил Анну комендант Гот. Мило улыбаясь, он отправил меня работать в медблок к доктору Менге. В его глазах была одна лишь доброта, когда он велел мне проводить маленьких узников медблока в душ, из которого они так и не вернулись. Он заставлял меня смотреть, как ужинает его семья, а собаки пожирают жареное мясо. Ради чего? Чтобы отнять надежду. Я стала пешкой в его садистской игре. И теперь понимала, что он не остановится, пока в моих глазах не погаснет надежда. И от осознания этого куски колбасы в животе мигом попросились наружу, а желудок свело болью от стыда.

– Елена! – коротко бросил он, не заботясь о том, что его услышат. Елена тут же вынырнула из другой комнаты, держа в руке тряпку. – Подай мне телефон.

– Да, господин комендант, – поклонилась она и быстро принесла требуемое. Гот чуть подумал, затем на его губах вновь заиграла знакомая, добрая улыбка. Он покрутил диск телефона и прижал трубку к раскрасневшемуся уху.

– Отто. Скажи, достаточно ли у тебя капо?

Елена удивленно распахнула глаза и посмотрела на меня. Но я сама не понимала, что происходит, поэтому еле заметно пожала плечами.

– Понимаю. Поездов стало слишком много. Я пришлю к тебе заключенную. Отправь её в «Канаду-два». Вместо благодарности я предпочитаю хороший коньяк, – положив трубку, комендант с насмешкой посмотрел на меня. – Эта работа тебе понравится, девочка. Елена, вызови капо. Пусть сопроводит заключенную в барак. И еще…

– Да, господин комендант?

– Пусть проследит, чтобы она не умывалась и не полоскала рот перед тем, как зайдет в барак.

Я побледнела, поняв его замысел. От меня пахло колбасой и коньяком. Другие женщины, и так меня недолюбливающие, запросто могут сорваться с цепи. И остановить их будет некому.

Однако, медленно идя за Вальцманом, я украдкой подобрала пригоршню снега и быстро растерла её в руках. Колючий снег обжигал кожу, но я продолжала яростно растирать ладони, надеясь хоть немного отбить колбасный запах. Вторую пригоршню снега я сунула в рот и держала там, пока он не растаял. Помогло мало. То ли снега было недостаточно, то ли коньяк коменданта был слишком хорош, чтобы так просто исчез запах. Но все мои попытки ни к чему не привели. Женщины в бараке сразу все почуяли.

– А вот и подстилка вернулась, – буркнула из своего угла Злата. Она, протянув к печи худые ноги, пыталась хоть немного согреться и то и дело шмыгала носом.

– Чем от тебя несет? – грубо спросила другая женщина, из новеньких. Я не помнила её имя, но запомнила лицо. Некрасивое, с грубыми складками возле рта и колючими серыми глазами. – Бога бы хоть побоялась, раз нас не боишься. От тебя же колбасой воняет, как от шлюхи духами.

– Меня заставили съесть кусок, – тихо ответила я, вызвав в бараке смех. Смеялась даже Марийка, свесившись со своего места и смотря на меня.

– Нам-то не ври, – с укоризной ответила она. – Думаешь, я колбасу и коньяк по запаху отличить не смогу? Простых узников колбасой не кормят, а если и поят, так грязной водой. Заставили… как же.

– Вальцман сказал, что её на «Канаду» завтра отправят. Приказ коменданта, – сказала вошедшая в барак Илона, оправляя рубашку. В Берлине Илона была уличной девкой и в лагере продолжила делать то, что умела лучше всего. Однако её никто не гнобил. Ни за связи с немцами, ни за связи с капо. Илона бросила на стол плитку шоколада и усмехнулась. – Щедрый он сегодня. Налетай.

– На Канаде только капо работают, – нахмурилась Ханна, исподлобья смотря на меня. – С чего такая честь грязной замарашке?

Я промолчала, понимая, что моим ответам они все равно не поверят. У них была своя правда. В которую так удобно верить. Вместо лишних слов я забралась на свое место и с тоской посмотрела на очередную кучу дерьма. Уже застывшую и покрывшуюся ледяной корочкой. В глубинах барака заплясал ядовитый смех. И жалил он похлеще мороза. Только Фая, украдкой взглянув на меня, покачала головой и, достав сухарик, молча сунула его себе в рот.

Утром Вальцман отвел меня во второй блок, рядом с домом коменданта. Помимо душевых и крематория, там находилась и Канада – несколько огромных складов, заваленных до потолка вещами заключенных. Как живых, так и давно уже умерших. Среди узников давно ходили слухи, что Канада – это страна изобилия, где есть все. Теперь так цинично стали звать склады, о чем мне сообщил Вальцман, пока мы шли по утоптанному снегу во второй блок.

Там нас встретил Отто Вехтер, давний друг коменданта, которого тот пристроил работать в концентрационный лагерь. Отто был очень толстым мужчиной, чья сияющая лысина всегда дымилась от пара. Объемное пузо, на котором с трудом сходился китель, всегда выходило первым из двери, и только потом появлялся его обладатель. Вехтер заведовал складами и поездами, которые покидали лагерь, везя в многочисленных вагонах вещи, ценности и… волосы, состриженные с узников после прибытия.

– А, та девчонка, – шумно дыша носом, воскликнул он, увидев нас. Затем брезгливо посмотрел на Вальцмана и махнул рукой. – Свободен! А ты, девочка. За мной.

– Да, господин Вехтер, – кивнула я и, надев шапочку, поспешила за ним. Несмотря на лишний вес, двигался заведующий Канадой очень проворно. Еще и покрикивать успевал на остальных работников. Его всегда сопровождал молчаливый немец с винтовкой в руках, но я очень быстро к нему привыкла. Как и многие.

– Не знаю, чем ты заслужила такое внимание Рудольфа, но сразу предупрежу. Ленивых я не люблю, – пробасил Отто, пока мы шли по лесу к складам. – Дежурный еврей определит тебе работу, и он же будет следить за тем, как ты её выполняешь. Понятно?

– Да, господин Вехтер, – снова кивнула я.

– Если он мне пожалуется, ты отправишься в карцер на три дня. И поверь, сладкими эти три дня точно не будут. Понятно?

– Да, господин Вехтер.

– Откуда ты знаешь немецкий, девочка?

– Бабушка научила. Она учительница, – в сотый раз повторила я. Вехтер хрипло рассмеялся и мотнул головой.

– Может поэтому Рудольф так на тебя запал, а? – усмехнулся он.

– «Нет. У его любви ко мне другие корни», – мысленно ответила я, но вслух не озвучила. Твое мнение в лагере никому не интересно. Чем быстрее это поймешь, тем легче будет.

 
Дежурным по Канаде-два оказался усталый старичок, невесть каким образом выживший в этом Раю. Увидев Отто Вехтера, он тут же снял шапочку, опустил глаза и вжал голову в плечи. Но заведующий складами не обратил на это внимания.

Подойдя ближе, он пихнул старика в грудь и, когда тот наконец посмотрел на него, довольно усмехнулся. Однако старичок промолчал. Лишь кончики его ушей покраснели, да в глазах мелькнуло осуждение.

– Шломо. Девчонка поступает в твое распоряжение. Приказ коменданта, – проворчал Вехтер, доставая из кармана портсигар. Закурив, он внимательно посмотрел на старика и довольно улыбнулся, когда тот низко поклонился.

– Куда мне отправить девочку, господин Вехтер? – спокойно спросил Шломо. Отто Вехтер раздраженно махнул рукой и что-то пробурчал.

– Сам решай, мне все равно.

– Хорошо, господин Вехтер. Могу ли я отправить девочку на вещевой склад?

– Отправляй, – согласился с предложением Вехтер. Я поняла, что он таким образом играет с заключенными. Никто и никогда здесь самостоятельно ничего не решал. Только заведующий «Канадой».

– Девочке потребуется спальное место?

– Нет. После конца смены она убирает дом коменданта, а потом отправляется в барак.

– Я понял, господин Вехтер. Больше вопросов нет, – снова поклонился старичок.

– Зато у меня есть, – сварливо ответил Вехтер. – Сколько вагонов готово к отправке?

– Тридцать семь, господин Вехтер.

– Подробнее, Шломо, подробнее. Не испытывай мое терпение, – поторопил его заведующий. Старичок кивнул и вытащил из кармана телогрейки потрепанный листок бумаги.

– Тридцать два вагона вещевых, господин Вехтер. Одежда и обувь рассортированы согласно качеству. Неподходящие остатки переданы на склад для других заключенных, – пробубнил он. – Три вагона с ценностями. Отдельно собрали вагон, в котором находятся предметы искусства.

– Искусство, – облизнул толстые губы Отто. – Ума не приложу, зачем евреи тащили с собой искусство. А, Шломо?

– Не могу знать, господин Вехтер, – уклончиво ответил старичок. Но он знал. Я видела это по его глазам. – Один вагон с золотом и волосы.

– Хорошо, – удовлетворенно кивнул Вехтер. – Поезд отбудет завтра в три. В пять прибудут заключенные. Жду опись вещей не позднее десяти, Шломо.

– Да, господин Вехтер. Я могу идти?

– Иди. И девчонку забери с собой. Увижу, что болтается без дела, высеку.

– И будете правы, господин Вехтер, – поклонился старичок, затем поманил меня за собой сухой ладошкой. – Пошли.

Он проводил Отто Вехтера взглядом, затем потянул на себя тяжелую дверь склада и пропустил меня первой. Войдя, старичок запер замок длинным ключом и снова поманил меня за собой.

Склад был огромным, но меня ужасало другое. Вдоль стен, вплоть до потолка, он был завален еще не вскрытыми чемоданами, сумками и портфелями. У вещей сидели заключенные, которые резво перебирали содержимое, изредка отрываясь, чтобы что-то записать в блокноты, лежащие на коленях. Другие заключенные катили перед собой тяжелые тележки, груженные уже отсортированными вещами. Я закусила губу, увидев, как худенькая девушка подбирает с пола упавшего игрушечного медвежонка и бросает его к остальным вещам.

– Как тебя зовут? – спросил старичок, не оборачиваясь.

– Элла. Элла Пашкевич.

– Русская?

– Да.

– Соломон Ульман. Композитор, превратившийся в кладовщика. Можешь звать меня Шломо, как остальные, – он перешел на русский язык и в голосе послышалась улыбка, однако тут же исчезла.

– Композитор? – удивилась я, заставив Шломо все-таки обернуться.

– Композитор, скрипач… Теперь кладовщик и бухгалтер господина Вехтера, – сухо рассмеялся он, выуживая из кармана телогрейки самокрутку. – Еще шесть лет назад Ульман играл в Москве на сцене, а теперь потерял все зубы и гадает, доживет ли до завтрашнего утра. Но ответь мне, Элла. Зачем ты начала сотрудничать с немцами? Капо в лагере одинаково ненавидят и те, и другие.

– Все решили за меня, – тихо ответила я, но Шломо услышал. Его сухие, сморщенные губы вновь тронула улыбка.

– Как и за многих, – вздохнул он и, выпустив в воздух тонкую струйку дыма, добавил. – Это «Канада-два». Вещевой склад, где мы занимаемся сортировкой, осмотром и складированием вещей других заключенных. Работа не пыльная и легкая, в отличие от рытья ям, на которых я заработал грыжу. Хорошо, что господину Вехтеру понадобился толковый бухгалтер, а я, представь себе, как раз освоил эту профессию, пока грезил скрипкой и большой сценой…

Я молчала и улыбалась. Впервые за долгое время со мной кто-то разговаривал, как с равной. Не пытаясь обидеть или задеть. Хотя бы за это я уже была безмерно благодарна Соломону Ульману, которого все звали Шломо.

– Так, для болтовни не время. Порой господин Вехтер наведывается на склад и ругается, если видит, что кто-то мается без дела, – продолжил Шломо. – Плетка у господина Вехтера бьет больно и сильно. Нежной коже точно не понравится.

– Я готова делать, что вы мне скажете.

– А у тебя выбора нет, девочка, – улыбнулся старичок. – Как и у всех нас. Желающих стать капо всегда больше. Зевнуть не успеешь, как твое место займет другой, а солдат уже ведет тебя в печь, чтобы согреть твои косточки. Но не будем об ужасах на голодный желудок. Это вредно для здоровья. Работа, как уже сказал, не пыльная. Сиди и чемоданы разбирай. Одежду к одежде, обувь к обуви… золото к золоту.

– А как понять, что это золото? – осторожно спросила я, заставив Шломо нахмуриться.

– Увидишь и сразу поймешь. Другого металла в чемоданах не прячут, так-то. Если попадутся камешки… маленькие такие, прозрачные… Меня зови сразу. Их отдельно, под опись, господину коменданту отдают. Ну и если понравится что-то, откладывай, потом у господина Вехтера разрешение спросить можно.

– Чужое? – настал мой черед хмуриться. Глаза старичка грустно блеснули.

– Чужое. Да хозяевам уже не нужное, девочка. Не ты себе заберешь, так в Германию поездом поедет. Сама вон слышала, – махнул он рукой. Затем огляделся по сторонам и, повысив голос, снова перешел на немецкий. – Рутка, подойди сюда, милая.

К нам подошла худенькая девочка с неровно остриженными соломенными волосами. Её глаза с любопытством оценивающе по мне скользнули. На вид Рутке было лет двенадцать. Почти моя ровесница. Странно было видеть здесь другого ребенка.

– Внучка моя, – представил девочку Шломо. – Господин комендант разрешил оставить, когда выяснилось, что я счету бухгалтерскому обучен.

– А родители? – спросила я. В глазах Шломо блеснула боль, но ответила за него Рутка.

– А родителей оставить не разрешили, – чуть картавя, ответила она. – Только чемоданы от них остались. Дедушка, мне работать надо. Я норму еще не выполнила…

– Знаю, знаю. Это Элла. Будет с тобой рядом работать. Покажи и расскажи, что и как. А я пойду опись закончу. Господин Вехтер уже ругался. Как бы с плеткой не вернулся в следующий раз.

– Хорошо, дедушка, – улыбнулась Рутка, затем снова смерила меня взглядом и махнула рукой. – Пойдем. Я вон там работаю. Где чемоданов много.

Рутка отвела меня в самый конец склада. Чемоданов и сумок здесь было тоже много, но вонь, висящая в воздухе, говорила о том, что лежат они здесь уже очень давно. Помимо Рутки здесь работали и другие женщины – молчаливые, с впавшими щеками и погасшими глазами. Они равнодушно вскрывали чемоданы, высыпали на пол содержимое, а потом начинали сортировать, кидая вещи в тележки, стоящие неподалеку.

Рядом с местом Рутки тоже стояли тележки и, когда я подошла ближе, девочка уселась на пол, подтянула к себе открытый чемодан и принялась вытаскивать из него вещи. Попутно она, не глядя на меня, объясняла, что и куда следует класть.

– Одежду в большую тележку, – сказала Рутка, бросая пожелтевшую блузку в кучу к другим вещам. Она вытащил красные босоножки, повертела их перед носом и бросила в кучу с обувью – Это сюда. А… вот книжки.

– А книжки куда? – спросила я, заставив Рутку улыбнуться.

– Сначала проверить надо, нет ли между страниц денег или еще чего, – ответила она. – А потом книжки в стопку ставишь. За ними потом Эфраим придет. Вот, смотри… статуэтка. Красивая, да? Птичка кормит птичку. Куда её, Элла?

– Сюда, – тихо ответила я, указав пальцем на коробку, где помимо других статуэток уже лежали позолоченные подсвечники странной формы, металлические чаши и фарфоровые чашки.

– Ага, правильно. Садись рядом, – Рутка подвинулась и, когда я уселась, пихнула в мою сторону закрытый чемодан. – Можешь пока в мои тележки складывать. Потом Эфраим тебе свои принесет.

– Спасибо, Рутка, – кивнула я. Девочка снова улыбнулась, вздохнула и приступила к работе. То, как быстро сортировались вещи, намекало на то, что работала Рутка на складе уже давно. Сколько же ей было, когда она попала в лагерь? Десять? Девять? Мотнув головой, я открыла чемодан и поджала губы, увидев, что находится внутри.

Голубые детские ботиночки, короткие шорты из хорошей шерсти, маленький игрушечный заяц, мужские брюки, небольшая книга с надписью «Трагедии Эсхила» на обложке, черный мешочек, в котором что-то позвякивало… Развязав веревочки, я перевернула мешочек и высыпала на ладонь его содержимое – несколько монет из желтого металла, зуб, и три цепочки.

– Это клади сюда. А ботинки брось. Их все равно выкинут. Детей в лагере больше нет, – шепнула мне Рутка, протягивая небольшую картонную коробочку, в которой тоже лежали монеты, цепочки и кольца из желтого металла. Я кивнула и, положив в коробку находки, вернулась к чемодану.

В глазах защипало и через секунду в них набухли слезы. Как бы я ни старалась, скрыть их не удалось, и они потекли по щекам, как надоедливые насекомые. Рутка, заметив, что я плачу, понимающе вздохнула и сама забросила ботиночки в тележку.

– Дедушка тоже плакал, когда первый раз сюда попал, – тихо сказала она, возвращаясь к сортировке. – А потом перестал.

– Почему? – неловко улыбнувшись, спросила я.

– Сказал, что сердце разбилось и умерло, – просто ответила девочка, пожав плечами. – А мертвое сердце плакать не может.

Оказалось, что мое сердце все еще живо, потому что слезы раз за разом душили меня, когда я открывала очередной чемодан. Внутри чемоданов и сумок, аккуратно сложенная, лежала чья-то жизнь, в которой сейчас копались равнодушные пальцы заключенных, решавших, что выбросить, а что отложить. Рутка работала спокойно и иногда мурлыкала под нос какие-то песенки. Но я не могла справиться с дрожью, вскрывая неподатливый замок на новом чемодане.

Когда тележки наполнились вещами, Рутка кивнула мне на ту, в которой лежала обувь, а сама, поплевав на руки, взялась за другую, наполненную одеждой. Затем, поднатужившись, она покатила тележку вперед, к металлической двери, видневшейся в конце склада. Добравшись до нее, девочка молча потянула на себя тяжелый засов, открыла дверь и вкатила внутрь тележку. Я, пока не догадываясь, что увижу, последовала за ней.

А за дверью находился еще один склад. На этот раз для отсортированных вещей… Открыв рот, я медленно шла вперед мимо огромных куч обуви, одежды, очков и зубных щеток. В этой части склада было тихо… Ни шепота, ни разговоров. Только тихая скорбь, поглощенная тишиной, и скрип колес наших тележек. Рутка, нахмурив брови, подъехала к куче с одеждой и принялась закидывать содержимое тележки на самый верх. Я поступила аналогичным образом, иногда вздрагивая, когда обувь осыпалась сверху с тихим шелестом… похожим на искаженный плач.

– Не люблю сюда ходить, но дедушка говорит, что надо, – буркнула Рутка, помогая мне выгрузить тележку. Она на миг остановилась и, осмотревшись по сторонам, понизила голос до шепота. – Знаешь, иногда тут… ну, ночью, очень страшно.

Я промолчала и искоса посмотрела на девочку. Но Рутка говорила серьезно. Её голос дрожал, а глаза предательски блестели.

– Однажды мы разбирали вещи, которые только-только с поезда сгрузили, – продолжила она. – Всю ночь тут провели. А под утро, когда я повезла тележку выгружать, я смех услышала…

– Смех? – нахмурилась я. Слово глухо прозвучало в тишине, вызвав мурашки.

– Да, Элла. Смех, – кивнула девочка. – Будто ребенок смеялся. А потом кашлять кто-то начал. И плакали еще. Пойдем отсюда, ладно?

– Конечно, – сглотнув липкую слюну, я кивнула и поспешила за Руткой. Девочка на миг остановилась и, приблизившись ко мне, прошептала.

– Если долго тут пробыть, можно с ума сойти. Дедушка говорил, что так уже бывало.

 
Конечно, могло показаться, что работа на складах гораздо легче того, с чем я столкнулась в медблоке, но и здесь, как и в любом месте лагеря, царила боль. Но боль погасшая, еле заметная и почти исчезнувшая. Она хранилась на дне чемоданов и сумок, в свертках и портфелях, в чехлах от скрипок и в почтовых конвертах. Срывая замок и открывая тяжелые крышки чемоданов, я выпускала боль наружу, и она захлестывала меня. Душила и не давала дышать. Увлажняла глаза и кричала в тишине, заковывая в колючий лед сердце.

Я часто находила письма. Письма и записки. В них люди составляли опись личных вещей, делились надеждами и мечтами, говорили то, о чем в лагере обычно молчали. Подписаны они были теми же фамилиями, которые белели мелом на крышках чемоданов. Леви, Якобовиц, Ласкье, Эпштейн, Штайн, Сафирштейн и Герсон… Тысячи и тысячи фамилий, написанных на чемоданах, сумках и свертках.

Вернувшись в барак, я долго не могла уснуть, а если засыпала, то не видела никаких снов. Только черная, глубокая бездна, в которую проваливаешься стоит только закрыть глаза. Да и слез больше не было. Они скупо набухали в уголках глаз, а потом высыхали, так и не прочертив ни единой влажной дорожки на щеках. Будто я и правда выплакала все, осушив свое сердце.

Иногда работников склада выгоняли на плац к прибывшим поездам. Закусив губы, я смотрела на несчастных людей, еще не знавших, что за участь их ждет. Они трясущимися руками подписывали свои вещи, а равнодушные немцы бросали их в общую кучу, которую через пару часов начнут разбирать равнодушные капо. Очки к очкам, золото к золоту, ботиночки к обуви, игрушки в печь…

– Подождите! Подождите! – кричал рослый мужчина в черном пальто. Его темные волосы развевались на холодном ветру, длинный нос покраснел, но мужчина не обращал внимания на холод, продолжая сигнализировать руками угрюмому охраннику с винтовкой в руках. Мужчина тянулся к чемодану – кожаному, большому, с криво написанной фамилией на нем. – Там лекарство для дочери. Клинеманн! Там написано! Подождите!

– После душа получишь, – усмехнулся стоящий возле отобранных вещей капо. Он не был евреем. Он был немцем. Такие тоже попадали в лагерь. И сразу же старались получить особое отношение к себе от администрации. Его звали Фридрих. Он любил потрошить изъятые вещи и особенно любил кукол, которых всегда забирал себе. Сейчас он стоял и усмехался, глядя на встревоженного мужчину, к бедру которого жалась бледная, маленькая девочка. Изредка она заходилась в кашле и напуганными глазами смотрела то на узников лагеря, то на охрану.

– Там лекарство… – голос мужчины надломился. Он сжал зубы и упрямо мотнул головой, понимая, что ничего не добьется от этих людей. Да и людей ли.

– В очередь! – рявкнул охранник, щелкая затвором винтовки. Мужчина кивнул, взял девочку за руку и растворился в толпе. Их я больше не видела. Зато видела чемодан, который попался мне на сортировке.

Мужчина не соврал. Внутри чемодана действительно было лекарство. Сироп от кашля и таблетки в серебряной коробочке. А еще там лежали детские вещи. Теплая курточка, штаны, платье и еще одни ботинки. Добротные, кожаные ботинки. Детские

Коробочку из-под лекарства забрал Фридрих. Он вытряхнул таблетки на пол и раздавил их каблуком. Лениво перелистнул тетради, которые тоже полетели в сторону. И забрал маленькую фарфоровую куколку, бережно уложенную на дно чемодана и завернутую в мягкую ткань, чтобы не разбилась. Остальные вещи его не интересовали и Фридрих ушел. Ботинки пришлись впору Рутке и девочка, померив их, тут же забрала обувь себе. Золотые часы на изящной цепочке, лежащие в плотной бархатной ткани, я увидела на следующий день. Их вытащил из кармана Отто Вехтер. Деловито посмотрел время, сально улыбнулся и отправился проверять склады. Я же не взяла со склада ни одной вещи. Обувь моя давно прохудилась, роба не спасала от холодов, но я единственная из всех работников склада, не взяла для себя ни одной вещи из холодных, похожих на маленькие гробы, чемоданов.

Иногда склад посещал и комендант Гот. Он приходил без предупреждения и задумчиво расхаживал по длинным помещениям, забитым изъятыми вещами. Увидев меня там первый раз, он не сдержал довольной улыбки и, подойдя ко мне, грубо схватил за волосы, чтобы видеть мое лицо. Увиденное его удовлетворило, да и как могло быть иначе. Мои глаза все еще были красными и опухшими, а цветом кожи я запросто могла посоперничать с восковой свечой. На остальных работников склада комендант внимания не обращал. Только изредка улыбался Рутке, которая боялась его, как огня, и всегда старалась где-нибудь спрятаться, пока Гот не уходил.

Вечером за мной как обычно приходил Вальцман и уводил в дом коменданта, где три часа я посвящала уборке дома, прерываясь лишь для того, чтобы помочь Елене накрыть на стол. После ужина Гот любил сидеть на стуле и потягивать коньяк, наблюдая, как я вытираю пыль в книжных шкафах. В эти моменты он был злее чёрта и в мутных глазах частенько блестела тьма.

– Возьми!

Гот снова бросил на пол кусочек колбасы и с усмешкой на меня посмотрел. Язык заплетается, рука, держащая бокал с коньяком, дрожит, но глаза все так же внимательны и… добры. Он нахмурился, когда я осталась стоять возле шкафа, который только что закончила вытирать.

– Я сказал возьми! – повторил он. В голосе появилась угроза и глаза коменданта похолодели. Не знаю, что случилось в тот вечер, но внутри меня будто что-то сломалось. Как прутья темницы, за которыми я прятала что-то давно забытое и потерянное.

– Я не голодна, господин комендант, – мой голос дрожал, но я смогла ответить, пусть и продолжала смотреть на кусок колбасы. На него налипла собачья шерсть и пепел от сигарет коменданта. Но даже за такой кусок любой заключенный продал бы душу.

– Меня не интересует, голодна ты или нет, девочка. Я сказал возьми эту чертову колбасу и засунь в свой грязный рот, – прошипел он. И снова я промолчала. Однако подошла ближе, подняла кусочек колбасы и аккуратно положила его на грязную тарелку. Гот шумно выдохнул и скрипнул зубами. Затем залпом осушил бокал и, поднявшись со стула, подошел ко мне. – Если я говорю «взять», то шавка берет…

Он не договорил. Широко размахнулся и ударил меня кулаком по скуле. Перед глазами заблестели черные звездочки. Еще один удар отозвался звоном в ушах. Мои губы лопнули и несколько капель крови упали на ковер. Гот снова схватил колбасу и поднес её к моему носу. Другой рукой он держал меня за шею и стальные пальцы впились в кожу, вызывая жгучую боль. Я в ответ сжала зубы, когда моих разбитых губ коснулась злосчастная колбаса.

– Ты сожрешь то, что я тебе даю, – вновь зашипел Гот. Таким я его никогда не видела. Как и не могла представить, что кого-то может так разозлить простой отказ. Еще один удар, выбивающий воздух из легких. Еще один удар, от которого хрустит нос. Еще один удар… еще один удар.

Я не кричала. Только тихонько ойкала, когда тяжелый кулак приносил новую боль. И это заводило коменданта еще сильнее. Он привык к страху, что плещется в глазах заключенных. Привык, что его боятся. Привык, что каждое его слово – закон.

Когда он повалил меня на пол и ударил ногой в живот, я инстинктивно сжалась в комочек и закрыла руками голову. Пальцы ныли, принимая на себя новые удары. Ребра вспыхивали огнем, когда в них впивался отполированный носок комендантского сапога. Гот бил меня долго. Умело. Без сожалений. Но не убил, хотя запросто мог это сделать.

– Ты сожрешь… – сипло сказал он, разжимая мне зубы пальцами и засовывая в рот колбасу. – Сожрешь, маленькая сука.

Колбаса была со вкусом крови. Моей крови.

 
Вальцман, провожая меня в барак, всю дорогу то и дело оглядывался. Я знала, что его распирают вопросы, но была благодарна, что он их не озвучивал. Однако, удалившись от дома коменданта на достаточное расстояние, он замедлил шаг и пошел рядом, придерживая меня за руку. В глазах все плыло, а далекие огни сторожевых вышек превращались в искаженные кляксы. Болели ребра, болели губы, болело все…

Капо придержал дверь, пропуская меня в барак, смущенно потоптался рядом и неожиданно сунул мне в карман кусочек шоколадки в хрустящей фольге. Затем хмыкнул, достал самокрутку и, развернувшись, растворился в темноте. Я же, хромая и морщась от боли, проковыляла до печи и протянула к нагретым камням сбитые, дрожащие руки.

– Подстилка… – Златка не договорила, когда я устало на неё посмотрела. Промолчали и остальные узницы, лишь изредка нарушая воцарившуюся тишину шепотом. Я не обратила на них внимания, подошла к ведру с водой и, взяв кружку, осторожно полила себе на ладонь. Затем бережно, стараясь не трогать успевшие покрыться небольшой коркой губы, умыла лицо. Холодная вода обжигала, как огонь, но я плеснула еще воды на ладонь и умылась повторно.

На моем месте, как обычно, лежала куча дерьма. Но в этот раз я не стала ничего убирать. Устало переползла к стене барака, где находилось самое холодное место, и, свернувшись калачиком, дала волю слезам. Слезам тихим, почти неслышимым. Горьким и обидным. От меня пахло колбасой, кровью и мочой, но я этого не замечала. Просто плакала, надеясь, что слезы облегчат боль.

Меня коснулись чьи-то руки. Коснулись ласково, но я все равно вздрогнула. Потом прикоснулся кто-то еще. И еще… Дрожащие пальцы гладили мою голову, плечи, спину, а я плакала, не в силах разогнуться и вздохнуть. Слезы душили, слезы обжигали, слезы ломали и топили. Топили надежду, от которой в глазах наверняка остался крохотный огонек, как от почти погасшего свечного огарка.

Шеи и рук коснулось теплое и шершавое. Кто-то укрыл меня своим одеялом. Роскошью, недоступной простым заключенным. А руки продолжали ласкать. И дрожали, словно чувствовали свою вину.

– Подстилка… – раздался вдалеке голос Златки, но его тут же заглушили недовольные шепотки.

– Она всего лишь ребенок, – горячее дыхание обдало опухшее ухо. Я узнала голос Фаи. Это она дала мне свое одеяло и теперь обнимала меня, делясь своим теплом. – Всего лишь ребенок.

Хотела бы я разрыдаться, да все равно бы не смогла. Слезы снова кончились, оставив после себя зудящие глаза и ноющие от соли ссадины. Но это не помешало мне уснуть. Нет, не уснуть. Я забыла, что такое сны. Скорее привычно провалиться в черную пропасть, в которой нет сновидений. В пропасть глубокую и безжалостную… как глаза Рудольфа Гота.

 
Утром боль вернулась. Тупая и ноющая. Я с трудом спустилась с нар, когда снаружи раздались крики на немецком. Еще одна селекция. На миг в груди кольнуло, но кольнуло радостно. Увечных в лагере не держали, а я… «Краше только в гроб кладут», как любила ворчать бабушка. Здесь не поможет ни кровь из пальца, ни покусанные губы. Врачам хватит одного взгляда, чтобы отправить меня по дороге в лес.

Но в этот раз причиной криков была не селекция. Над лагерем выли сирены, вызывая удивленные шепотки у заключенных. Громко лаяли за дверью собаки и тяжелый топот сапог казался ударом молотка, вколачивающего гвозди в дверь барака.

Когда всех выгнали на плац, стала понятна и причина суматохи. В центре, под охраной немцев, стояли пятеро мужчин. Побитых, в разорванной одежде, в пятнах крови и очень усталых. Я не сдержала удивленного возгласа, увидев среди них знакомое лицо. Борька. Мальчишка-партизан. Он стоял чуть поодаль остальных, гордо задрав голову и с вызовом смотря на немцев. Немцы были злы. Это становилось понятно по резким, отрывистым выкрикам. Побелевшим пальцам, сжимавшим винтовки. По глазам, жаждущим крови. Двое охранников спешно сколачивали из досок помост, а еще один держал в руке моток крепкой веревки. Комендант тоже был здесь. Расхаживал вперед и назад, бросая в сторону окруженных мужчин недовольный взгляд. Когда с помостом было закончено, Гот закурил и медленно прошелся перед строем заключенных.

– Эти русские свиньи вчера совершили побег! – рявкнул он, нарушив молчание. – Каждый знает, что наказание за побег – смертная казнь. Но перед этим я хочу знать, кто зарезал немецкого офицера заточкой.

Заключенные удивленно зароптали. Убийство офицера – тяжелый проступок. Этим и объяснялась злость немцев.

– Зарезал, как животное. Со спины, не глядя в глаза, – продолжил Гот. Он резко развернулся и подошел к одному из пленных – высокому и тощему мужчине с неопрятной спутанной бородой. – Ты? Это сделал ты?

Мужчина не ответил. Лишь колко усмехнулся и, прочистив горло, сплюнул на землю. Плевок угодил в начищенный сапог коменданта. Гот побагровел и нахмурил густые брови. Затем неожиданно улыбнулся, выхватил пистолет и дважды выстрелил. Мужчина упал на стоптанный снег, заливая его кровью. На бледных губах снова появилась улыбка, послышался облегченный вздох, ставший последним.

– Он умер легко, хотя недостоин этой чести, – комендант посмотрел на остальных пленных. – Остальным я легкой смерти не обещаю. Повторю еще раз. Кто убил офицера?

Снова молчание. Пленные смотрели на Гота с насмешкой, что до одури злило его. Вены набухли на жилистой шее и пульсировали в такт его тяжелому дыханию. Хмыкнув, комендант снова развернулся, затем подошел к заключенным, с тревогой наблюдавшим за происходящим.

– Ты. Ты. Ты, – палец коменданта указывал на побледневших людей, и дюжие автоматчики тут же выдергивали приговоренных из строя. – Повесить!

– Господин комендант, – пролепетал один несчастный – высохший, смуглый, с большими напуганными глазами. Но мольба не помогла. Мужчин затащили на помост, накинули на шеи веревки и тут же вздернули. Не успели тела несчастных остыть, как Гот снова повернулся к беглецам.

– Кто убил офицера? – спросил он и довольно улыбнулся, увидев в глазах мужчин смятение. Только Борька продолжал нагло смотреть на коменданта. – Я повешу каждого из вашего барака, пока виновный не будет найден. Нет? Штурмманн! Еще троих на виселицу! Выполнять!

– Да, господин комендант, – откликнулся дюжий немец. Он и двое других вытащили из строя еще троих мужчин, которых повели к виселице. Однако тут вперед вышел один из беглецов. Его не испугали даже нацеленные ему в грудь винтовки.

– Это сделал я, – коротко произнес он, смотря на коменданта. Пусть он сказал это по-русски, Гот все понял. Комендант довольно улыбнулся, посмотрел на узников, которых вытащили из строя и кивнул солдату, сопроводив это страшным жестом. Пальцем по горлу.

– Повесить! За трату моего времени, – приказал Гот. Когда несчастные затихли в петлях, комендант подошел к беглецу и коротко ударил того кулаком в живот. – Этого в карцер. Пусть Гельмут им займется.

– А остальных, господин комендант? – спросил солдат. Гот мягко улыбнулся и, склонив голову, посмотрел на беглецов.

– Вернуть в барак, – чуть подумав, ответил он. – Отныне за побег одного заключенного, я буду убивать десять других из его барака. У всего должна быть цена. Даже у вашей призрачной свободы.

Беглецы растеряно переглянулись и опустили головы. Все, кроме Борьки. Тот, нахмурившись, смотрел на тела несчастных, которых сложили рядом с виселицей. И в глазах мальчишки я увидела гнев.

 
После казни нас вновь согнали в бараки, но ненадолго. За мной, как обычно, пришел Вальцман и отвел во второй блок. Всю дорогу капо был необычайно молчалив и задумчиво теребил в руках посеребренный портсигар с самокрутками. Но хотя бы шел не так быстро, позволяя мне неспешно ковылять следом.

Шломо и Рутка, увидев мое лицо, переглянулись и синхронно покачали головой, заставив меня криво улыбнуться. Улыбаться нормально я не могла. Губы лопались сразу же, стоило растянуть их хоть в каком-то подобии правильной улыбки. И только Вехтер зашелся в кашляющем смехе, когда посетил склады в обед, чтобы проверить, как работают заключенные.

– Рука у коменданта тяжелая, девочка, – откашлявшись, сказал он и его глаза загадочно блеснули. – Но раз ты дышишь, значит и доброта его не имеет границ.

Кормили работников «Канады-два» чуть лучше, чем остальных узников. Может это была заслуга Вехтера, а может и Шломо постарался выбить увеличенный паёк, но в первый день я удивленно смотрела на тарелку похлебки, в которой виднелись еле заметные волокна вареного мяса, и на кусок хлеба. Это был настоящий, мягкий хлеб, а не черный кусок угля с опилками, которым обычно кормили заключенных.

Свою порцию я съела так быстро, что Рутка даже глазом моргнуть не успела, но её это явно повеселило. Я не злилась на нее. Наоборот, радовалась, что кто-то из заключенных не видит тех ужасов, с которыми можно столкнуться вне складских стен, и способен есть спокойно, никуда не торопясь. Девочка ела медленно, тщательно разжевывая хлеб, а затем дочиста вытерла корочкой тарелку, не оставив ни капли похлебки.

– Что у тебя с лицом? – тихо спросила она, убирая тарелку в сторону. До конца обеда оставалось еще минут десять и за это время можно было хоть немного отдохнуть. Рутка предпочитала разговаривать, а я не была против. В последнее время только она и разговаривала со мной нормально. – Господин Вехтер сказал, что это сделал господин комендант. Это так?

Я кивнула и робко улыбнулась, не зная, что ответить. Не хотелось зря пугать Рутку, но глаза маленькой еврейки были не по-детски серьезными и задумчивыми.

– Наверное ты сделала что-то плохое, да?

– Нет, – тихо ответила я и покачала головой. – Просто отказалась есть колбасу с пола.

– Колбасу? – глаза Рутки округлились и в голосе послышалось недоверие. – Настоящую?

– Настоящую.

– Я бы съела, – мечтательно ответила она. – Однажды господин Вехтер дал дедушке сосиску. Сказал, что тот хороший бухгалтер. Ох и вкусная же была эта сосиска, Элла.

– Верю, – улыбнулась я, почесывая голову. Волосы немного отросли и каким-то чудом я еще не подцепила вшей, которыми кишел весь барак.

– Тогда почему ты не взяла колбасу? – в её глазах было искреннее непонимание.

– Не захотела, – коротко ответила я, однако девочку мой ответ не удовлетворил. Она склонила голову и задумчиво на меня посмотрела.

– Ты хотела разозлить господина коменданта, да? Он мог бы тебя застрелить, знаешь?

– Знаю. Но я не знаю, почему так поступила. Внутри меня что-то сломалось и что-то вырвалось на волю. Как птица. Понимаешь?

– Немного, – кивнула Рутка. – Дедушка говорит, что это сомнение в нас брыкается. И если брыкается, надо его немножко придушить, чтобы не брыкалось. Особенно, если хочешь выжить. Дают – бери. Бьют – терпи. Так он говорит. Однажды дедушку господин Томас бил. Охранник. Его перевели в другое место потом. Он кричал, что дедушка – наглый жид, который ворует его время. И дедушка терпел. Даже утром, когда с таким же, как у тебя, лицом проснулся. Если не терпеть, то умрешь, Элла.

– Иногда ты устаешь терпеть, – тихо ответила я, рассматривая свои руки. Тяжелые сапоги коменданта и на них оставили след. Рассекли кожу на костяшках и лишь чудом оставили целыми пальцы. С поломанными пальцами на складе делать нечего.

 
После смены Вальцман отвел меня к коменданту. Елена привычно проводила меня в подвал для прислуги и хорошенько вымыла. Черное платье и белый фартук уже висели на двери. Чистые и выглаженные. Вздрогнув, я вспомнила, какого цвета был фартук вчера. Но то было вчера. Пришел новый день и новые испытания. Почему-то казалось, что комендант в доме ждет нашей встречи. И я не ошиблась.

Рудольф Гот сидел во главе стола. Один. Детей и фрау Лоры видно не было. На столе, как обычно, бутылка коньяка и тарелка с мясной нарезкой, которую Елена тут же быстро убрала и, кивнув мне, пошла к шкафу за посудой и столовыми приборами.

Ел комендант молча и словно нехотя. Запихивал себе в рот куски мяса, обильно посыпанные зеленью и перцем, иногда прерывался, чтобы сделать глоток коньяка. И косо на меня посматривал, пока я стояла у стены, ожидая новых приказаний.

– Я умерил твою спесь, девочка? – коротко спросил он, нарушив молчание. Сглотнув слюну, я шумно вздохнула, заставив его улыбнуться.

– Да, господин комендант, – ответила я. Комендант кивнул и, чуть подумав, взял с тарелки кусочек колбасы, который тут же бросил на пол.

– Возьми, – приказал он. Я повиновалась и, подойдя ближе, опустилась на колени. К колбасе, как и вчера, прилип сигаретный пепел и собачья шерсть. Но есть я не стала. Лишь вздохнула и положила колбасу на грязную тарелку. Глаза Гота похолодели. – Не провоцируй меня, девочка. Если я даю, ты ешь.

– Я не голодна, господин комендант, – ответила я. Елена, стоящая у большого шкафа, заставленного бутылками с алкоголем, тихонько ойкнула, когда комендант поднялся из-за стола и подошел ко мне.

– Гордыня не позволяет тебе съесть эту колбасу, – понимающе кивнул он, возвышаясь надо мной, как великан. – Гордыня заставляет тебя терпеть побои и боль. Ты, как те чумазые бесы, что пытались сбежать. Одно слово – русские. Никогда не станут на колени, даже если Смерть замахнется на них косой. Смерть, даже мучительная, для вас избавление. Но есть вещи пострашнее смерти, девочка. Что-то в тебе вчера сломалось, ведь так?

– Да, господин комендант, – послушно кивнула я.

– Что же, девочка?

– Клетка, господин комендант.

– Клетка? – он, казалось, был удивлен ответом. Но я не верила. Знала, как мастерски играет эмоциями этот человек.

– Да, господин комендант. Клетка сломалась, выпустив на волю другое.

– А! – фыркнул он. – Самоуважение. Единственное, что отличает тебя от еврейских крыс. Елена!

– Да, господин комендант, – откликнулась девушка. Палец Гота уставился на тарелку, где лежал кусок колбасы.

– Возьми и съешь.

– Благодарю, господин комендант, – поклонилась она и, подойдя к столу, взяла дрожащими пальцами колбасу, после чего сунула в рот и принялась жевать.

– Видишь? Это послушная девочка. А строптивых я наказываю. Погасить надежду можно разными способами, – мягко улыбнулся комендант, расстёгивая китель.

Он снова избил меня. Так же сильно, как и вчера. А потом, вытерев окровавленные кулаки об мой фартук, вызвал Вальцмана и велел оттащить меня в барак. Сама я идти бы не смогла. Но Вальцман не роптал и не ругался. Он тихо сопел, пока нес меня к бараку, осторожно поддерживая за талию. Иногда мне казалось, что в глазах капо тоже блестит влага. Но может быть виной всему мороз, заставляющий глаза слезиться. Пусть мне и хотелось верить, что даже в сердце Вальцмана есть место состраданию, я понимала, что он тоже сделает все, что угодно, чтобы выжить. Даже если потребуется съесть кусочек облепленной шерстью и пеплом колбасы.


Глава пятая. Лес детского смеха. 


Весной, когда холода уступили место еле теплому солнцу, по лагерю вновь поползли шепотки. И, судя по мрачному лицу коменданта, слухи были нерадостными. Гот стал раздражительным, часто напивался вечерами в одиночестве и любил бродить по лагерю с пистолетом в руке.

Однажды он застрелил женщину, которая везла в тачке тяжелые камни из очередной ямы. Застрелил за то, что несчастная, по его мнению, слишком медленно шла. Во время очередной селекции комендант выборочно застрелил десять человек. За то, что они показались ему недостаточно здоровыми для работ. Его не смутило даже то, что стояли эти люди в группе прошедших осмотр и получивших вердикт «Годен». Худенькую девушку с черными кругами под глазами он застрелил, когда она забыла снять шапочку, столкнувшись с ним возле одного из бараков. Тело несчастной Гот велел повесить над воротами, через которые заключенные обычно шли на работы. На губах коменданта витала добрая улыбка, когда он смотрел, как птицы вырывали из тела девушки куски серого мяса.

– Она ступила на дорогу в Рай, – издевательски сказал он, когда двое солдат вытащили узницу из петли и погрузили в тележку. С того момента не проходило и дня, чтобы под страшной надписью «Himmel muss verdient werden» не появлялось тело очередного несчастного заключенного. Про меня комендант тоже не забывал.

Однажды, навестив склады в обед, он подошел ко мне и Рутке, после чего молча замер, нависая над нами, словно большая, черная птица. Когда Эфраим, отвечавший за раздачу еды, поставил передо мной тарелку с похлебкой, Гот перевернул её ногой, после чего раскрошил каблуком кусок хлеба. Вехтер, сопровождавший его, довольно расхохотался и одобрительно кивнул, глядя, как бледнеет мое лицо.

– Право, Рудольф, – отсмеявшись, пробасил он. – Умеешь ты нагнать на заключенных страх. А если она упадет в обморок и не сможет работать?

– Она не голодна, – протянул Гот, смотря на меня. – Ведь так, девочка?

– Да, господин комендант, – тихо ответила я, смотря на перевернутую тарелку и крошки хлеба, впитывающие разлитую похлебку.

– А если упадет в обморок, то кнут вернет её к жизни, – добавил он и, развернувшись, направился к выходу, рассеянно слушая доклад Вехтера о делах на складе. Когда они ушли, Эфраим, опасливо косясь на вход, вытащил из кармана кусок хлеба и протянул мне. Затем чуть подумал, поднял тарелку и плеснул в неё половник похлебки.

– Ешь быстрее, Элла, – с тревогой сказала Рутка, смотря вслед Эфраиму. И я съела. Давясь слезами, задыхаясь от боли, сдавившей сердце.

После смены меня вновь ждала встреча с комендантом. Больше он меня не бил и перестал кидать колбасу к моим ногам. Лишь мрачно молчал, лениво ковыряясь в тарелке и не обращая внимания на вопросы детей.

Я часто задавалась вопросами, как фрау Лора и дети относятся к тому, что происходит в лагере. Знают ли они, что на воротах висят трупы заключенных, чья вина была в том, что они чем-то не угодили коменданту? Знают ли, что каждый вечер в лагерь прибывают поезда, забитые напуганными и измученными людьми? Знают ли, что огромная труба, которая виднелась в окне гостиной, горит всю ночь, выбрасывая в небо пепел сожжённых людей и вонючий дым? И понимала, что нет… не знают. А если и знают, то мастерски скрывают эмоции, как и глава семьи, предпочитая смеяться и шутить за столом, пока в сотнях метров от них умирают от голода замерзшие заключенные. Но в лагере быстро взрослеешь и привыкаешь не задавать вопросы.

Взрослела я быстро. Куда только делась та наивная девочка, бежавшая с другом к озеру, чтобы наловить рыбы на ужин, и растерянно смотрящая на офицера с добрыми глазами в комнате допроса. В лагере взрослеешь быстро, учишься пропускать мимо ушей и глаз то, что способно сильно ранить. Молча делаешь то, что от тебя требуется и надеешься не услышать за спиной щелчок пистолета, снимаемого с предохранителя.

Со многим я свыклась. Лишь с одним не смогла. Не замечать то, что меня ранит. Я видела болтающиеся на ветру тела, висящие над воротами. Видела ямы, заполненные трупами. Видела, как эти трупы откапывают и сжигают на огромном костре, наполняя удушливой гарью воздух. Видела, как разлучают матерей и детей у входа во второй блок, где находилась не только Канада-два, но и страшные душевые. Видела и молчала, изредка гадая, когда же придет мой черед.

Но комендант не спешил лишать меня жизни. Его целью было не это. Сломать, растоптать и погасить в глазах огонь надежды. Вот, о чем он истинно мечтал. Я давно поняла, что за доброй улыбкой и теплыми глазами скрывается жестокий садист, которому нравится смотреть на мучения других людей. Дома он был примерным мужем и отцом, а потом превращался в чудовище, которому нравилось рвать, калечить и убивать. И чем больше ползало по лагерю тревожных слухов, тем сильнее это проявлялось в нем. Отчасти это послужило причиной очередного перевода меня на другую работу.

– Вехтер тебя хвалит, – коротко произнес он, наливая себе в бокал коньяк после ужина. Фрау Лора и дети давно ушли, но молчание комендант нарушил только после того, как выкурил сигарету. – Говорит, что работаешь ты на совесть. И даже завела друзей. Как там зовут эту маленькую еврейку?

– Рутка, – тихо ответила я, внутри похолодев от ужаса. Готу ничего не стоило снять с телефона трубку и отправить девочку «по дороге в Рай».

– Рутка, – презрительно повторил комендант, подходя ко мне. Он привычно задрал мне подбородок железными пальцами и пристально взглянул в глаза. – Ты не сдаешься, девочка. С одной стороны, я рад этому, с другой – меня это печалит.

Я могла только догадываться о причинах радости и печали. Кто знает, какой будет его следующее испытание.

– Утром из Берлина пришло сообщение, – задумчиво, словно разговаривая сам с собой, протянул Гот, закуривая сигарету. – Лагеря переполнены, каждый день приходят несколько поездов, наполненных грязными евреями, цыганами, пленными. Они везут с собой заразу, тиф, новую чуму. Их зловонное дыхание отравляет воздух. Отравляет души. Отравляет волю. И ладно бы это были здоровые и крепкие заключенные? Мне привозят бесполезных женщин, детей и стариков. Голых и голодных. Еле стоящих на ногах во время осмотров… Елена, подай мне телефон.

– Да, господин комендант, – откликнулась горничная, услышав трель звонка, и, подав требуемое, встала рядом.

– Шефер, – буркнул в трубку Гот, – Какова ситуация на пункте выгрузки? Что?! Когда? И когда ты собирался мне это сообщить, свинья? «Боялся побеспокоить»? Бойся того, чтобы я тебя к стене не поставил. Я сейчас прибуду и жду полный отчет о происшествии… Нет, никого не казнить. Только по моему приказу.

– Что-то случилось, господин комендант, – тихо спросила Елена, когда Гот повесил трубку. Он мрачно посмотрел на девушку и, скривившись, кивнул.

– Ты, – его палец уткнулся мне в грудь. – Переоденься. Пойдешь со мной. Тебе будет полезно посмотреть, к чему приводит бесполезный бунт.

На пункте выгрузки было шумно. Рявкали на перепуганных людей автоматчики, заходились в беснующемся лае собаки, слышались чьи-то крики и звуки выстрелов. Я с трудом поспевала за комендантом, который, широко шагая, шел вперед, к видневшимся неподалеку от его дома поездам.

Гот молча прошел мимо сложенных возле рельс окровавленных тел, возле которых стоял мрачный солдат с автоматом. Распихал локтями жмущихся друг к другу людей, держащих в руках свои скромные пожитки и, перейдя рельсы, направился по утоптанной дороге ко второму блоку, где находились душевые и крематорий.

Возле одной из душевых, я увидела немецких солдат, которые окружили группку напуганных, полуголых женщин. На земле застыли в страшных позах другие солдаты. Мертвые. У одного вместо волос на голове была кровавая каша, словно волосы ему срезали острым ножом. Второй лежал в луже крови, прижимая бледную руку к простреленному животу. Еще двое стонали под деревом. Над ними уже хлопотал заключенный из медблока, трясущимися руками пытаясь остановить у раненых кровь. И посреди всего этого безумства я увидела полноватого мужчину со светлыми, вьющимися волосами. Он был одет в серо-зеленую форму, как и остальные, но на фуражке, которую он держал в руке, блестел металлический череп с скрещенными костями. Комендант подошел к мужчине и, не сдержавшись, влепил тому пощечину.

– Потрудись объясниться, Вильгельм, – прошипел Гот, нависая над перепуганным толстяком.

– В них словно демон вселился, господин комендант, – виновато шмыгнув носом, Шефер указал рукой в сторону женщин. Среди них выделялась одна девушка. Стройная, красивая, гордая. Её глаза гневно блестели и она, единственная, кто не пытался прикрыть одеждой голые части тела.

– Кто? – коротко спросил комендант и, дождавшись, когда толстяк укажет на девушку, подошел к той ближе. – Имя!

– Франческа. Франческа Манн, – улыбнувшись, ответила девушка и издевательски поклонилась, заставив коменданта покраснеть.

– Она начала танцевать, господин комендант, – снова принялся оправдываться Шефер. Комендант нахмурился, смотря в глаза гордой девушке. – Поначалу все шло, как обычно. Все смеялись, а потом… она выхватила у Карла пистолет и всадила две пули ему в живот. Потом досталось Гюнтеру и Роберту.

– А этот? – Гот брезгливо поддел ногой лежащего солдата с окровавленной головой.

– Заключенные сняли ему скальп, господин комендант. Голыми руками. Откусили нос. Они словно озверели…

– Пока вы стояли и пялились на жидовскую грудь, они убивали немцев, – закончил за него комендант. Шефер униженно кивнул и вцепился побелевшими пальцами в свою фуражку. Гот вздохнул и, подойдя трупу Карла, поднял с земли пистолет. Из такого же был убит мой папа. Из такого комендант убил Анну в мой первый день в лагере. Комендант мрачно посмотрел на женщин, но посмотреть в глаза ему решилась только одна. Франческа. Стройная, красивая, бесстрашная.

– Я не боюсь смерти, – снова улыбнувшись, сказала она. Гот кивнул в ответ, словно и не сомневался в сказанном.

– Верю, – задумчиво обронил он. – К стене. Каждую.

На тонкие, возмущенные крики никто не обратил внимания. Немцы не стеснялись использовать силу. Одну из женщин ударили прикладом винтовки, разбив голову. Комендант, подойдя к ней, хладнокровно выстрелил из пистолета женщине в грудь. После этого оставшиеся женщины покорно встали к стене, за которой находилась душевая.

– Значит, был танец? – снова уточнил у Шефера Гот. Толстяк испуганно кивнул.

– Она балерина, господин комендант. Из Варшавы.

– Плевать, – перебил его Гот, смотря балерине в глаза. Он поднял руку с пистолетом и коротко добавил. – Это был последний танец.

– Верю, – передразнила его девушка и, улыбнувшись, посмотрела на ночное небо, на котором горели ослепительно яркие звезды. – Это был мой лучший танец.

Пистолет громыхнул в ночи дважды, после чего раздалась автоматная очередь, прошившая всех стоящих у стены. Давясь слезами, я смотрела на подрагивающих женщин, которых добивали одиночными выстрелами немцы. И молчала, не в силах разлепить пересохшие губы. Гот подошел ко мне и, вцепившись пальцами в подбородок, заставил посмотреть на него.

– Вы так похожи, – тонко улыбнулся он и почесал стволом пистолета бровь. – Почему я убил её? Ответь, девочка.

– Я не знаю, господин комендант, – тихо ответила я. Мой голос дрожал и темные глаза Рудольфа Гота буквально гипнотизировали.

– Знаешь, – мотнул он головой и, склонившись надо мной, шепотом добавил. – В отличие от тебя, надежду в её глазах могла погасить только смерть.

 
Теплым весенним утром Вальцман, как обычно, повел меня на работу. Однако, пройдя через ворота и дойдя до развилки, ведущей к складам, он неожиданно повернул налево, ко второму блоку. Моё сердце замерло на миг, а потом усиленно начало качать кровь, вызывая головокружение. Однако я смогла унять дрожь и, тронув капо за руку, спросила:

– Владек, куда мы идем?

– Во второй блок, – угрюмо ответил он и, виновато шмыгнув носом, пожал плечами. – Приказ коменданта. Тебя переводят, а зачем и почему, я того не знаю.

Дальнейший путь прошел в молчании. Я гадала, что меня ждет, а Вальцман отсчитывал время до обеда и привычно теребил пуговицу своего пиджака, который заменил зимний тулуп. Но гадать пришлось недолго, потому что у входа в душевые, рядом с которыми я увидела охранников лагеря и простых заключенных, стоял комендант Гот.

На его щеках, до этого всегда гладко выбритых, виднелась колючая щетина, а взгляд был мутным и недовольным, словно коменданта подняли задолго до восхода солнца, как обычного узника. Подойдя ближе, я вновь учуяла от него запах коньяка. В последнее время Гот ел плохо, предпочитая горячему супу алкоголь.

– Свободен, – процедил он Вальцману, и капо, отдав честь, поспешил скрыться. Я с тоской посмотрела ему вслед и грустно улыбнулась, догадываясь о том, что меня ждет. Однако комендант на мою улыбку ехидно рассмеялся и покачал головой. – Нет, девочка. Твоя свобода еще далеко. Ты здесь по другому поводу.

– Господин комендант, – вытянулся по струнке подошедший к нам офицер. Он был молод, но в глазах его, как и у многих, горел все тот же фанатичный огонь. – Осмотр завершен.

– И? – нетерпеливо спросил Гот. – Что по срокам?

– Еще пять крематориев будут готовы в течение двух недель, господин комендант, – бодро отрапортовал офицер. Ответ Гота удовлетворил, и на бледных губах коменданта вновь заиграла улыбка.

– Как я уже говорил на утренней проверке, получен приказ от высшего командования Рейха, – громко произнес Гот, привлекая внимание остальных солдат и офицеров. Заключенные тоже навострили уши, но их тут же отогнали в сторону охранники, не стесняясь использовать тонкие хлысты и дубинки. Комендант дождался тишины и продолжил более спокойным голосом. – Первичная селекция новоприбывших ужесточается. С требованиями вы ознакомитесь у своих командиров. Если коротко, то в лагере предостаточно ленивых и бесполезных животных, которые неспособны работать и приносить Германии пользу. Еще больше ленивых и бесполезных прибывает в лагерь поездами. Рейху нужны крепкие и выносливые рабы, а не шатающиеся от голода крысы. В связи с этим заложены фундаменты еще пяти крематориев, которые к началу лета должны работать во всю мощь. Надеюсь, это понятно каждому. На постройку направлять только квалифицированный персонал из проверенных заключенных. Все слухи должны пресекаться сразу и максимально жестко. И второе, в камеры дезинфекции, – Гот усмехнулся, заставив меня вздрогнуть, – новоприбывших должны сопровождать другие заключенные. Тоже проверенные. Повторения ситуации с жидовским стриптизом я не потерплю.

Солдаты и офицеры переглянулись. Шефера, который умудрился потерять троих во время женского бунта, перевели в другой лагерь в качестве заключенного.

– Списки сопровождающих утверждаю лично я, – тяжелая рука Гота опустилась на мою склоненную голову. – Сопровождающим запрещено говорить об истинном положении дел. Необходимо успокаивать новоприбывших, вплоть до их помещения в камеры дезинфекции. В случае бунта – расстрел. Не только новоприбывших, но и сопровождающего со всем бараком.

Сердце вновь забилось в рваном темпе, когда я поняла, о чем говорил комендант. Его садистская фантазия подкинула очередную забаву, в которой мне предстояло принять одну из главных ролей. Роль ангела смерти, сопровождавшего приговоренных на газовый эшафот… На миг мелькнула мысль, что неплохо бы выхватить пистолет из кобуры коменданта и забрать его жизнь. Мелькнула и тут же исчезла, когда перед глазами всплыли измученные женщины из моего барака. Марийка, Ханна, Фая… Гот и здесь устроил мне западню, из которой, казалось, нет выхода.

 
Через две недели крематории были построены. Всех заключенных, кто принимал участие в строительстве, расстреляли на месте, после чего их тела сожгли первыми, проверяя печи. Об этом рассказала Илона, вернувшаяся из казармы глубоко за полночь. Пьяные солдаты, не стесняясь, трепали языками, а уличная девка привычно слушала. Утром Илону увели и больше её никто не видел. Кто знает, отправилась она в печь или же затихла в глубинах очередной ямы за территорией лагеря. Больше об этом в бараке никто не говорил.

Летом, как и планировал Гот, фабрика смерти начала свою работу. В одну из жарких ночей за мной в барак пришел зевающий Вальцман и велел собираться. На тревожные вопросы остальных женщин он или огрызался, или молчал, теребя прыщавый нос. Да и по пути к воротам так и не нарушил молчания, предпочитая задумчиво курить папиросу.

Вальцман провел меня к железнодорожным путям, на которых уже стоял поезд и слышались крики. Немецких солдат и встревоженных людей, которые жались друг к другу. Рядом с поездом расположились пункты селекции, и врачи в белом бегло осматривали новоприбывших. Я закусила до крови губу, увидев, что правая очередь, куда обычно попадали будущие заключенные, состояла всего из десяти человек, в то время, как левая разрослась до нескольких сотен. Старики, женщины, дети, раненные солдаты… Все они стояли у входа в лес, тоже поделенные на группы. Там же я увидела и сопровождающих. Тоже напуганных, но на удивление хорошо одетых. Было непривычно видеть худых, короткостриженых узников, на которых смеющиеся немцы надели приличные костюмы и платья. Но люди верили. И с надеждой заглядывали сопровождающим в глаза.

Меня же переодевать не стали. То ли поняли, что ни одна одежда не сможет скрыть во мне заключенную, то ли таким был приказ коменданта, который привычно стоял на помосте, осматривая новоприбывших. Один из офицеров дернул меня за рукав и велел следовать за мной. Идя вперед, он не стеснялся отпихивать людей дубинкой и не обращал внимания на жалобные крики.

– Эти, – коротко сказал он, указывая концом дубинки на испуганных женщин, к которым жались дети. Я вздохнула и выдавила робкую улыбку, чтобы хоть немного ободрить несчастных. Конечно, вряд ли бы мне дали в сопровождение взрослых или стариков. Они ранили не так сильно, как дети…

– Второй блок. На дезинфекцию и душ, – равнодушно обронил офицер. И он, и я понимали, что сказано это было лишь для того, чтобы хоть немного снизить напряжение. И мы оба понимали, что правды в этих словах не было вовсе.

– Кто из вас знает немецкий или русский? – спросила я, выходя вперед. От стен тут же отделились охранники, которые будут сопровождать нас до ворот камер дезинфекции.

– Я, – робко подняла руку одна из женщин. Ответила она на немецком.

– Будете переводить тем, кто не понимает, – улыбнулась я, но улыбка вышла неживой. Женщина словно все поняла. На миг в её глазах мелькнула догадка, а потом и боль. Но она не стала кричать и плакать. Только коротко кивнула. Как приговоренный, поправляющий веревку на шее. Успокоив дыхание, я вновь улыбнулась. – Сейчас мы пойдем вдоль леса до камер дезинфекции. Там необходимо будет раздеться перед тем, как все примут душ. Таковы требования администрации. Затем каждого определят в барак…

Ложь вылетала из моего рта кусками, словно черствый хлеб, царапающий горло. Стоящих рядом немцев это веселило, как и офицера. Но в глазах приговоренных смеха не было. Я видела в них робкий огонек надежды. Надежды на то, что хоть капля сказанного окажется правдой.

Дорога до второго блока, казалось, заняла вечность. Я шла впереди, а за мной, спотыкаясь и негромко переговариваясь, шли женщины и дети. Если кто-то из малышей начинал плакать, его тут же успокаивали. Добрыми словами, игрушками, нежными прикосновениями. Дети шли вперед, с любопытством рассматривая деревья, мягко шелестевшие листвой. Улыбались солдатам, которые их сопровождали. Подбирали с земли камешки. Негромко разговаривали.

Недалеко от ворот, ведущих во второй блок, я увидела других людей, которые ждали своей очереди. Офицер, шедший рядом со мной, подал знак и указал рукой на пригорок, на котором росли три деревца – кривых и чахлых.

– Ждем своей очереди, – пробурчал он, давая мне возможность успокоить людей. Но женщины, как и дети, послушно опустились на зеленую траву, изредка смотря в сторону ангара с камерами дезинфекции. Я же смотрела в другую сторону, где виднелись толстые трубы. Из этих труб, ярко освещая верхушки деревьев, рвался к ночному небу сизый дым. Тихонько заплакал маленький мальчик.

– Простите. Ему страшно, – натужно улыбнулась его мать, пытаясь успокоить мальчишку. Кивнув, я подошла ближе, не обращая внимания на предупреждающее шипение офицера, и опустилась на колени.

– Здесь всем страшно, – тихо сказала я. Мальчик, приоткрыв рот, удивленно на меня посмотрел и прижался к боку матери. – Но надо быть сильным. Ты же сильный?

Нерешительный кивок, после того, как мать перевела ему мои слова.

– Ты любишь сказки?

Еще один кивок. Куда более радостный.

– Хочешь я расскажу тебе сказку? О сильном и смелом Иване-царевиче, который ничего не боялся.

– Да, – тихонько прошептал мальчик и, покраснев, спрятал лицо на груди матери.

Офицер, нахмурившись, слушал, как я рассказываю маленькому приговоренному сказку. Но ни он, ни солдаты, с места не сдвинулись, когда и остальные дети сели полукругом рядом со мной. Детские глаза блестели в ночи, как звезды на черном небе. Затаив дыхание, дети слушали сказку, забыв об выматывающем путешествии на поезде в товарном вагоне. О страшных людях в серо-зеленой форме, которые стояли рядом с оружием в руках. О страшном темном лесе, который с каждым моим словом становился волшебным, и в густых кронах шелестел не ветер, а детский смех.

С улыбками и смеясь, заходили дети в душевую. Молчали и улыбались их матери, когда за ними закрывались тяжелые двери. Не улыбалась только я, сдавленно глотая слезы, которые теперь не надо было прятать. И пусть я надеялась, что на этом все закончится, у судьбы были другие планы.

Офицер пихнул меня в спину, когда двери камер открылись, велев войти внутрь. Я вошла и обессиленно выдохнула, увидев маленькие, бездыханные тела. Здесь больше не слышался смех… Только гробовая тишина, отдающаяся звоном в ушах.

Мертвых выносили через другие двери в конце камеры. Я знала, что именно там находятся большие печи, в которых денно и нощно сжигали тела. Но перед сожжением тела проверяли. На наличие золотых коронок и спрятанных ценностей… Не в силах вынести ужасного зрелища, я попыталась отвернуться, но тяжелая рука офицера, вцепившегося мне в шею, не дала этого сделать.

– Смотри, – хрипло приказал он, держа мою голову прямо. – Смотри и не вздумай закрыть глаза.

И я смотрела. Смотрела на искаженные ужасом лица тех, кто лежал на бетонном полу. Смотрела и не скрывала слез, бегущих по моим щекам нескончаемым водопадом.

Я вернулась в барак под утро. Да и как сказать вернулась. Шла, словно слепой котенок, за мрачным Вальцманом, поворачивая туда, куда мне говорили. Слез больше не было. Они кончились после третьей группы приговоренных, которых я вела в камеры дезинфекции. Им я тоже улыбалась, детям рассказывала сказки, пока те ждали своей очереди в «душевую», а потом смотрела, не в силах отвернуться, на их застывшие в безмолвном ужасе лица. Как только я закрывала глаза, сзади щелкал затвор винтовки и хриплый голос приказывал их открыть. После третьей группы я мотнула головой и отказалась смотреть на то, что находится внутри дезинфекционных камер. Нет, меня не убили… Только ударили прикладом в живот, а потом потащили умываться. Потому что у поезда ждали другие женщины и другие дети. Которых тоже нужно было проводить через лес ко второму блоку.

Женщинам в бараке хватило одного взгляда, чтобы все понять. Они, потерявшие своих детей и любимых, тоже были отмечены смертью. Они видели этот взгляд в пустоту у других и так же слепо смотрели вперед сами. Притянула меня к себе Марийка. Обняла крепко, словно пыталась вдохнуть тепло в мое измученное сердце. Принесла кипятка и крохотный кусочек шоколадки Ханна, забывшая о том, как звала меня немецкой подстилкой. Тихо шептала что-то на ухо Фая, не забывая гладить меня по голове. Но слез все равно не было. Была лишь пустота. Звенящая и бесконечная.

В полдень в барак пришел Вальцман и, растолкав меня, велел идти за ним. Ноги меня плохо слушались, виски ломило от боли, а глаза горели, словно соли в них насыпали. Однако капо мое самочувствие не волновало. У него был свой приказ, который необходимо было выполнить. Однако пошли мы не к железнодорожным путям, а к дому коменданта. У калитки Вальцман остановился, увидев, что Гот сидит на крыльце, потягивая горячий кофе.

Я подошла ближе и стянула с голову шапочку, что вызвало у коменданта смешок. Он отставил чашку с кофе в сторону, спустился по ступеням и подошел ко мне. Затем привычно задрал подбородок и посмотрел в глаза.

– Почти, – только и сказал он, отпустив мой подбородок. – Вот оно, твое слабое место, девочка. Ха! Знаешь, как прозвали вас охранники? Ну, тебя и других сопровождающих?

– Нет, господин комендант, – тихо ответила я, смотря ему в глаза. Мне было плевать, что он может ударить. Что может убить. Ночь выкачала из меня жизнь, оставив лишь пустую, равнодушную оболочку.

– Todesengel, – ответил он и я не сразу услышала его. В голове еще шумело, но, когда комендант повторил и рассмеялся, все стало понятно. Ангел смерти. Сопровождающий грешные души к порогу забвения. – Оберштурмфюрер, сопровождавший тебя, сказал, что твои подопечные не шумели. Что они вошли в камеру с улыбками и смехом. Это так?

– Да, господин комендант, – кивнула я.

– Почему остальные орали от страха, а твои смеялись? – он закурил сигарету и пытливо на меня посмотрел.

– Я рассказала им сказку, господин комендант, – вымученно улыбнувшись, ответила я. Гот, поперхнувшись дымом, надсадно раскашлялся, а потом рассмеялся. Но его смех был ядовитым и колючим.

– Значит я не ошибся, рекомендовав тебя на эту работу. Кто знал, что недочеловек покорно пойдет на смерть, да еще и с улыбкой, – издевательски процедил он, вновь затягиваясь сигаретой. Затем посмотрел на Вальцмана, топчущегося у калитки, и повысил голос. – Проводи её обратно в барак. Ночью прибудет еще три поезда.

Я не ответила. Только скупо кивнула и, развернувшись, побрела к калитке. Гот, сам того не ведая, дал мне те силы, которых отчаянно не хватало. Если мне суждено погасить надежду в своих глазах, отдав её приговоренным, я без колебаний сделаю это. Пусть лес рядом со вторым блоком шелестит от смеха, а не от слез.

Летом лагерь тонул в дыму. Дыму жарком, удушливом, зловонном. Голубого неба и белых облаков попросту не было видно, потому что печи пяти крематориев работали на полную, выбрасывая в воздух черный пепел. Как черный снег он опускался на землю, на плечи и головы заключенных, хоронил под собой зеленую траву в лесу рядом со вторым блоком. И все новоприбывшие очень скоро поняли, что не в душевую их ведут улыбчивые охранники, а в безжалостные объятия смерти.

Бунтов как таковых не было. Напуганные и измученные люди могли только роптать и плакать. Лишь единицы пытались бежать или бросались на немцев с кулаками, чтобы тут же получить очередь в грудь или закончить свою жизнь на колючей проволоке, через которую пропущен электрический ток. Не щадили никого. Ни женщин, ни стариков, ни детей.

К сопровождающим тоже изменилось отношение. Если поначалу в глазах людей горела надежда, то затем она уступила место ненависти. Одного из заключенных, который сопровождал мужчин в газовую камеру, новоприбывшие разорвали на части, а немцы, смеясь, просто смотрели на зверства толпы. Конечно, после этого всех расстреляли, так и не дойдя до камер дезинфекции, но комендант сделал выводы и увеличил количество охраны в сопровождении.

– Конвейер должен работать как часы, – говорил он, задумчиво смотря на очереди приговоренных, медленно бредущих к лесу. И конвейер работал, как часы. К моменту прибытия очередного поезда, крематории тихо гудели, готовясь принять новую кровь.

Для меня комендант исключений не делал. Я по-прежнему сопровождала детей и их матерей ко второму блоку, обреченно выслушивая потоки ненависти, которыми меня награждали приговоренные женщины. Я не винила их. Винила себя. И некоторые поезда, прибывающие в лагерь, запоминала надолго.

В них прибывали не обычные люди, которые не знали, что происходит. Они не шли покорно в камеры дезинфекции. Они знали, что их ждет. Заключенные из других лагерей. Мужчины, женщины, дети. Худые, голодные, искалеченные. Их глаза горели ненавистью к немцам и тем, кто им прислуживает. Они не стеснялись говорить то, что думают, понимая, что скоро их жизнь оборвется. И все же они шли в камеры, проклиная сопровождавших на десятках разных языков.

– Эти!

Офицер, указавший стволом пистолета на группку женщин и детей, отошел в сторону, давая мне возможность делать то, что от меня требовалось.

– Кто из вас знает немецкий или русский? – спросила я и вздрогнула, как от пощечины, когда одна из женщин плюнула мне под ноги.

– Немецкий знают все. Были учителя, – ответила она, мрачно смотря на меня черными глазами. Женщина держала за руку светловолосую девочку, лет десяти. Я поджала губы, увидев на руке ребенка синюю татуировку, очень похожую на ту, что была у меня. Такая маленькая, а уже узница. Женщина брезгливо на меня посмотрела и тихо добавила. – Веди.

Они шли тихо и медленно. Даже дети не плакали, словно знали, что последует за плачем. И пусть немцы, идущие рядом с винтовками в руках, шутили и смеялись, ни одна из женщин так и не улыбнулась. Они шли за мной с тупой покорностью. Несли на руках уставших детей. И негромко им что-то говорили, если те начинали всхлипывать.

У того самого пригорка с тремя погнутыми деревцами все остановились. Впереди виднелась очередь из других узников, ждущих, когда их заведут в камеры дезинфекции. Офицер, шедший рядом со мной, отрывисто приказал всем сесть и, когда женщины послушно уселись на зеленую траву, закурил сигарету и отошел к другим солдатам. С их стороны до нас то и дело доносились громкие, веселые возгласы, которые порой сменял смех.

Я сидела неподалеку от своей группы. На траве, как и они. Задумчиво смотрела на очередь, которая медленно продвигалась вперед, и растирала пальцами зеленую травинку, чтобы её запах хоть немного перебил вонь печей крематория.

– Я хочу пить.

Вздрогнув, я повернулась на голос и увидела, что рядом стоит чумазый мальчик в серой робе. На голове дырявая шапочка, на груди пришита желтая шестиконечная звезда. Сердце кольнуло, когда я заметила, что у мальчишки на пальцах нет ногтей. Совсем нет.

– Потерпи немного, – тихо ответила я, косясь на немцев. – Скоро вам дадут воды.

– Не дадут, – вздохнул мальчик, присаживаясь рядом. Он мотнул головой, когда одна из женщин назвала его по имени. – Они никогда не дают. Даже в поезде не давали. Только вагоны обливали и так мы пили.

– Обливали вагоны? – удивилась я. Немцем обычно всегда было плевать на заключенных.

– Да. А потом мы поехали. Но воды все равно было мало, – кивнул мальчик и тяжело вздохнул. Как взрослый. – Скоро же все кончится?

– Да, – ответила я. Пусть немцы на нас посматривали, но я была уверена, что они ничего не слышат. – Скоро все кончится.

– Хорошо бы, – снова вздохнул он. – Я очень устал. И мама устала.

– А мама твоя там? – я кивнула в сторону женщин, но мальчишка вновь помотал головой.

– Мама осталась в поезде. Она тоже устала, только сильно. Мама хотела пить, но воды не было. И есть хотела, а еду не давали. Мы ехали, ехали и… мама уснула. Она и сейчас спит. Где-то там. Я знаю, что тоже усну. Как мама, и как Ева…

– А Ева… это кто? – осторожно спросила я, заставив мальчика улыбнуться.

– Сестра, – ответил он, поджав губы. – Её застрелили в Варшаве, когда она чемодан отдавать не хотела.

– Роберт. Пойдем. Скоро наша очередь.

К нам подошла одна из женщин и взяла мальчика за руку. Тот в ответ снова помотал головой и указал пальцем на меня.

– Я побуду с ней. Она тоже устала, как и я.

– Как же. Устала она, – сварливо ответила женщина, широко улыбнувшись. Зубов у нее почти не было. Только сгнившие пеньки кое-где торчали из голых десен. Женщина прочистила горло и резко плюнула мне в лицо. – Подстилка. Пошли, Роберт.

Слюна обожгла кожу, как кипяток. Кровь прилила к ушам, когда я услышала довольный смех других женщин. А чуть позже к ним присоединились и немцы. Пусть их смех жалил так же больно, как и плевок, я не винила их. Они тоже «устали», как сказал Роберт. И понимали, куда выстроилась эта очередь и что их ждет.

Вздохнув, я поднялась с травы и, чуть подумав, направилась к немцам. Один из них, увидев меня, поднял винтовку и нахмурился. Однако офицер, с наслаждением курящий сигарету, махнул рукой и повернулся ко мне.

– Чего тебе? – коротко спросил он. Я сняла шапочку с головы и принялась подбирать слова. Немцев это тоже повеселило и вызвало очередные смешки.

– Простите, господин офицер. Можно мне немного воды?

– Воды? – удивился он.

– Дети капризничают и хотят пить. Если их не напоить, они начнут плакать, а наша очередь еще не подошла, – сбивчиво ответила я. – Я не прошу много. Чуть-чуть. Им не давали ни пить, ни есть.

– Какая разница, – недовольно протянул один из солдат. Высокий, с вьющимися светлыми волосами. – Все равно их…

Он осекся и посмотрел на офицера, глаза которого похолодели. Но вместо крика офицер подошел к солдату и сорвал с его пояса металлическую фляжку. Затем, усмехнувшись, отвинтил пробку и вылил половину содержимого на землю.

– Этого хватит, – улыбнулся он, протягивая мне фляжку.

Первым сделал несколько маленьких глотков Роберт. Потом женщина дала попить самым маленьким и дальше по старшинству. Я стояла рядом и грустно улыбалась, глядя, как на детских щеках расцветает румянец и ответные улыбки. Правда моя улыбка сошла на нет, когда ко мне снова подошла женщина, чей плевок все еще жег мою кожу. Однако она не стала плеваться или ругать меня. Лишь грустно вздохнула и положила шершавую ладонь мне на голову. Её рука дрожала, а в глазах блестели слезы, но она так ничего и не сказала. Слова здесь были лишними. Мы обе это понимали.

Роберт и остальные дети заходили в камеру дезинфекции с улыбками. С улыбками, которые разбивали мое сердце. Мальчик на миг оглянулся и, найдя меня взглядом, помахал ладошкой. Через секунду за ним закрылись двери, а потом я услышала крик…

Глухой крик, полный мольбы, и глухую дробь десятков рук, барабанивших по тяжелым дверям камеры. С каждой секундой крик становился все тише и тише, пока не смолк окончательно. Офицер, стоящий рядом со мной, колко усмехнулся и, вытащив пистолет, стал ждать, когда двери откроют. Я знала, что последует дальше. Тех, кто каким-то чудом остался в живых, убьет не газ, а пуля, выпущенная из офицерского пистолета. Потом всех погрузят на металлические каталки и через другую дверь отвезут в крематорий. Через час измученные души взлетят к небу, а их останки осядут на траву черным снегом.

Сопровождающие всегда возвращались обратно к железнодорожным путям под конвоем немцев. И всегда одной и той же дорогой. Вдоль леса. Я не знала, что на самом деле тяжелее. Вести людей к камерам дезинфекции или же возвращаться обратно в полном молчании, слушая шелест листьев и редкое пение птиц.

В этот все было, как и всегда. Мы направились обратно к месту выгрузки, ожидая очередного поезда и очередных приговоренных. Я шла в самом конце колонны, рядом с офицером, который курил и задумчиво смотрел вперед на согнутые спины заключенных. Никто не знал, какие мысли витают в его голове, но мне это было неинтересно. Я шла в конце по своим причинам.

А виной всему шелест листвы, в котором я слышала детский смех. Смех чистый и наивный, он ласкал слух, как теплый ветер овевал лицо. В этом шелесте я слышала смех каждого ребенка, прошедшего по дороге во второй блок. И порой казалось, что даже спустя тысячи лет он все еще будет гулять среди зеленой листвы.

Конечно, коменданту доложили о том, что я выпросила у офицера фляжку с водой и напоила детей. Однако ругаться он не стал, хотя я видела в его глазах злые искорки. Эти злые искорки стали появляться слишком часто, а виной всему отъезд фрау Лоры и детей из лагеря. И, нет, причина оказалась банальной, как мне рассказала Елена, когда мы убирали гостиную после ужина. Из-за постоянно работающих крематориев и вони дети начали болеть. Кашель и головокружение стали настолько частыми, что фрау Лора поставила вопрос ребром и в ближайшие несколько дней уехала с детьми в Мюнхен, где находилось фамильное имение коменданта.

– Воздух отравлен, – прошипел Гот, мрачно смотря на бокал с коньяком. – Хотя, чего еще ждать от крыс. Они и мертвыми разносят заразу. Они повсюду… Отравляют землю, отравляют души.

Я молчала. Из прислуги перебивать Гота могла только Елена, да и она в последнее время предпочитала молчать. Заканчивалось все тоже одинаково. Или комендант уходил к себе и не появлялся до утра, или же вытаскивал из кобуры пистолет и отправлялся бродить по лагерю. Изредка он мог меня избить, а потом мрачно смотрел, как Елена приводит меня в порядок в большой, металлической ванне в подвале. Кто знал, какие мысли вертелись в те моменты в его голове. Пожалуй, только он сам.

Со временем поезда перестали приезжать днем. Только ночью и не больше трех составов. По обрывкам разговоров офицеров становилось понятно, что такие поезда курсируют по всей Польше и Германии, везя в своем стонущем нутре обреченных на смерть людей. Я впервые поняла, что что-то не так, когда не заметила рядом с местом выгрузки писцов. Обычно именно они всегда отбирали наиболее здоровых узников для тяжелых работ. Но в ту жаркую ночь писцов не было. Только солдаты и офицеры, которые разбивали людей на группы и отводили под конвоем в лес ко второму блоку. Женщины шли с женщинами, мужчины с мужчинами, а дети с детьми. И последних всегда сопровождала я. Когда место выгрузки погружалось в тишину, комендант самолично обходил владения и беседовал с офицерами. Гот привычно задирал мой подбородок и, довольно улыбаясь, смотрел в мои почти погасшие глаза, после чего кивал Вальцману и капо отводил меня в барак. Утром меня ждало рытье ям или сортировка вещей в Канаде-два, вечером очередная уборка в доме коменданта, а ночью… три поезда и сопровождение приговоренных детей к дверям газовых камер.

Иногда по приказу коменданта меня отправляли на кухню, где готовилась еда для заключенных. Та самая жидкая похлебка, с трудом поддерживающая искру жизни в истощенных телах. Можно было бы сказать, что эта работа была легче рытья ям, но это было не так. Все потому, что готовкой я не занималась. В мои обязанности входила раздача еды заключенным вместе с тремя другими капо. Один вез тележку с большой кастрюлей, второй наполнял погнутые тарелки похлебкой, а третий выдавал хлеб – каменный сухарь из муки и мусора, об который так легко ломались сгнившие зубы заключенных.

Эта работа позволила заглянуть в другие уголки лагеря, где я еще не бывала. Но кто сказал, что у меня был выбор. Приказы коменданта не обсуждались. Они выполнялись сразу же и безоговорочно. Но именно здесь я увидела, что к разным заключенным разное отношение.

Поляки всегда получали полную тарелку похлебки и два сухаря. Остальным давали половину тарелки и сухарь. Но хватало и тех, кому жилось в лагере несравнимо хуже. Одними из таких были русские солдаты. Военнопленные. Единственные в лагере, кого за людей не считали.

 
Впервые я увидела их зимой, когда в мороз повезла с Вальцманом и еще двумя капо кастрюлю с похлебкой и корзину с хлебом по лагерю. Я видела англичан и американцев – в меру сытых, даже румяных. Видела измученных, голодных евреев, которые набрасывались на еду с жадностью и в одно мгновение все съедали. Видела и своих. Родненьких.

Худых, истерзанных, в рваных обмотках вместо нормальной одежды. Почти угасших и невесомых. С погасшими сердцами и горящими ненавистью к немцам глазами. Они никогда не бросались на еду так, как остальные узники. Наоборот, все проходило тихо и порядочно. Люди выстраивались в очередь, забирали свой скудный паек, состоящий из остатков горячей жижи на дне кастрюли, и медленно ели, макая куски хлеба в похлебку.

– Не так и плохо, а, братцы? – глухим басом говорил один из них. Невероятной худой мужичок с обвислыми усами. Он усмехнулся, выудил из похлебки жирного червяка и, показав друзьям, тихо рассмеялся. – Даже мяса фрицы положили, а?

– Не мамкины щи, но тоже неплохо, – кивнул ему рослый парень. Он бережно прижимал к груди искалеченную руку, а второй рукой, здоровой, зачерпывал хлебом похлебку и осторожно ел. Они не стонали и не жаловались. Наоборот, смеялись, шутили и вели себя так, словно они находятся по ту сторону забора из колючей проволоки.

– А ты чего такая бледная, дочка? – спросил меня усатый, вытерев рот тыльной стороной ладони. Он усмехнулся и показал пальцем на Вальцмана и остальных капо. – Эти вон румяные. Светятся аж. А ты чего? Неродная им?

– Да, неродная, – робко улыбнулась я и тут же вжала голову в плечи, услышав шипение сопровождавшего нас офицера.

– А! – обрадованно улыбнулся мужичок. – Своя, значит. Откуда будешь, дочка?

– Из Тоболья она, – раздался знакомый голос. Я снова улыбнулась, увидев Борьку. Мальчишка похудел, осунулся, а взгляд говорил о том, что взрослеть ему пришлось быстро. – Вместе нас забрали.

– Из Тоболья? – вновь удивился усатый. – А я из Минска. Земляков тут, смотрю, много.

– О чем разговор? – прошипел офицер, подходя ближе. Подрагивающая рука лежит на рукояти пистолета, а глаза – колючие и злые – пронзают сердце.

– Мы из одной области, господин офицер. Земляки, – тихо ответила я, сняв шапочку с головы, как того требовали правила.

– Разговоры запрещены! – отчеканил немец и неожиданно стушевался, когда позади меня раздались шаги и затем еще один знакомый голос. Голос, забыть который вряд ли получится.

– Отчего же, – лениво ответил Гот, подходя к нам. Он брезгливо посмотрел на пленных и демонстративно приложил ладонь к носу, словно воняли они сильнее, чем остальные узники. – Пусть говорит.

– Так точно, господин комендант, – отчеканил офицер и сделал два шага в сторону. Гот перевел взгляд на меня и его бледные губы вновь тронула улыбка. Комендант неожиданно наклонился и взял из корзины с хлебом целую буханку, которую капо обычно оставляли для себя. Этот хлеб был мягким и не таким противным на вкус, потому что готовили его свои и для своих. Гот протянул мне буханку и кивнул в сторону насупившихся пленных.

– Угости своих, – издевательски хмыкнул он, доставая из кармана портсигар. Я повиновалась и протянула буханку к ограде, но тут же плечо стиснули железные пальцы коменданта. – Нет, не так. Из рук в руки передают достойным. А крысам подачку бросают.

Побледнев, я задумалась. Внутри груди все пылало от возмущения, но горел и стыд. Как будут смотреть на меня эти измученные солдаты, если я подчинюсь и брошу хлеб им в ноги. Но что-то внутри не дало мне этого сделать. То ли остатки гордости, то ли человек, который еще не умер.

Не обращая внимания на боль в плече, я сделала шаг к забору и протянула буханку усатому мужичку. Тот улыбнулся в ответ и быстро перехватил хлеб, пока до коменданта доходило, что я сделала. Пленные солдаты быстро поделили буханку на части и, посмеиваясь, лениво все съели, смотря на немцев с презрением.

– Ошибся ты, фриц. Не ту девочку выбрал для забавы, – колко усмехнулся усатый и подмигнул мне.

– Что он сказал? – процедил комендант, вновь сдавливая мне плечо. И нахмурился, когда я перевела. – Ошибся? Нет, девочка. Я никогда не ошибаюсь… Хойзер! Мейер!

– Да, господин комендант, – тут же откликнулся офицер и еще один солдат, стоящий ближе всех к ограде из колючей проволоки.

– Этого, – палец коменданта указал на усатого, а затем еще на троих пленных, – и этих вывести и построить вдоль забора.

– Прошу, господин комендант, – пролепетала я, когда осознала, что озлобленный Гот способен на все. Но немца мои мольбы не тронули. Он отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи и, затянувшись сигаретой, прищурился.

Пленных вывели на дорогу и выстроили у забора. Остальные, оставшиеся за оградой, мрачно смотрели на происходящее. Гот вытащил из кобуры пистолет и щелкнул предохранителем, после чего приставил ствол к моей голове. Бледные губы изогнулись в улыбке, когда он увидел, что усатый мужичок дернулся.

– Раздеться! – приказал он и повернулся ко мне. – Переводи.

– Он просит вас раздеться, – тихо ответила я. Усатый ничего не ответил. Лишь хмыкнул и стянул через голову рваную рубаху, которую бросил под ноги коменданту, как и остальные. Я же завороженно смотрела на их иссохшие от голода тела, торчащие сквозь тонкую кожу ребра и синяки. От тел в воздух поднимались робкие клубы пара, но мужчины, стиснув зубы, стояли ровно и уверенно, смотря в глаза коменданту.

– Теперь ты. Раздевайся. И становись рядом.

Я приоткрыла от удивления рот, когда поняла, что сказанное относится ко мне. И, задрожав, скинула тулуп, а затем и рубаху. Сальные взгляды немцев жалили, как раскаленное железо, мороз обжигал легкие, а щеки горели от стыда. Однако я нашла в себе силы и встала рядом с усатым мужичком, в глазах которого на миг блеснула грусть. Сменившаяся очень быстро угрюмой решимостью. Коменданта это, конечно же, повеселило.

– Мейер!

– Я, господин комендант.

– Принеси шланг и включи воду, – приказал Гот. Солдат повиновался и очень скоро вернулся, таща за собой шланг, из которого тонкой струйкой стекала вода. Комендант кивнул и, закурив еще одну сигарету, задумчиво посмотрел на меня. – Взгляните на них. Никакого достоинства. Грязные, будто свиньи. В язвах, синяках и дерьме. Но это поправимо. Мейер. Помой их.

– Есть, господин комендант.

Немец довольно осклабился и, повернув кран, включил воду. Первая ледяная струя ударила в меня, напрочь выбив из груди весь воздух. Вторая ударила по усатому и его друзьям, которые, сжав зубы, стояли голыми на снегу и с ненавистью смотрели на смеющихся немцев. Ледяная вода жгла кожу и наполняла голову звоном. От холода заныли зубы, сквозь посиневшие губы воздух вырывался с тихим присвистом, но я терпела, пусть и тряслась так, словно через меня пропустили ток.

– Ты! – палец коменданта указал на бледного Вальцмана. – Принеси одно одеяло. Быстро.

– Да, господин комендант, – откликнулся капо и быстро исчез из виду. Когда он вернулся, мне показалось, что уже прошла вечность. Онемели пальцы на руках и ногах, кожа посинела и покрылась мурашками, а зубы выдавали все тот же отчаянный треск, стукаясь друг об друга. Вернулся Вальцман с одним шерстяным одеялом и послушно замер рядом с Готом. Тот вновь посмотрел на меня и ехидно улыбнулся. После чего поднял руку, приказывая солдату выключить воду.

– Оденься, девочка, – велел он, смотря поверх моей головы. – Оденься и встань рядом.

Я не ответила. И не ответила бы при всем желании, потому что челюсть свело от холода, а язык будто прилип к нёбу, как кусок мяса прилипает к промороженному железу. Одевшись, я вздрогнула, почувствовав, как комендант самолично накидывает на меня шерстяное одеяло. Затем бледные губы Гота снова расцвели в улыбке. – Мейер. Свиньи недостаточно чистые. Продолжай…

Ледяная струя вновь ударила в грудь усатого мужичка, но когда я дернулась, он неожиданно покачал головой, разлепил непослушные губы и тихо сказал:

– Не надо, дочка. Не давай им повода для радости.

Сказал тихо, чтобы услышала только я, но Гота перевод не интересовал. Он, кутаясь в теплое пальто, задумчиво улыбался и смотрел, как Мейер поливает пленных холодной водой из шланга. Через несколько минут комендант велел солдату остановиться, но пленным не разрешили одеться. Вместо этого комендант, я и другие пленные были вынуждены смотреть, как голые люди, трясясь от холода, медленно замерзают под аккомпанемент ехидных смешков немецких солдат. Но Готу и этого было мало.

Когда последний из несчастных рухнул бездыханным на снег, комендант подошел ближе и выстрелил каждому из них в голову. После чего заставил меня, Вальцмана и других капо сложить тела на тележку, где стояла пустая кастрюля. Тела убитых мы отвезли во второй блок, где их через несколько минут сожгли в печах. А я, глотая слезы, вспоминала улыбку усатого мужичка, который, казалось, не обращал внимания ни на ледяную воду, ни на мороз, ни на смеющихся немцев.

– «Не надо, дочка. Не давай им повода для радости», – глухо прозвучали в голове его последние слова.

 
В бараке, забываясь коротким и тревожным сном перед прибытием поездов, я снова и снова возвращалась к тому, что произошло у барака с русскими военнопленными. Над ними издевались, их избивали и поливали ледяной водой. Выдергивали из строя и расстреливали, после чего вешали над воротами в лагерь. Однако они всегда улыбались и с презрением смотрели на немецких солдат. Было еще кое-что в их глазах. Надежда. Погасить которую не могла ни ледяная вода, ни пистолет коменданта.

После того дня я много раз проходила мимо их барака. Иногда развозила с другими капо похлебку и хлеб, иногда меня вел Вальцман к месту выгрузки, иногда я шла в дом коменданта. И никто из них так и не сказал мне дурного слова. Я видела лишь добрые, одобряющие улыбки, горящие теплом глаза, а до ушей изредка доносился одобряющий шепот. Шепот, который согревал лучше горячей печки и бокала коньяка. Согревал тем, что в этом шепоте не было яда. Только улыбки, смех и тепло.

– Гляди. Вон наша девчонка идет.

– Элла, ты нам хоть мяска завтра привези.

– Куда тебе мяска. Жирный вон, как фрицы.

– Эх, а нас-то купать будут? А то грязные, как свиньи. Господин фриц морду воротит.

– Дочка, ты замолви там словечко, а? Как мы без купаний-то?

Я улыбалась, проходя мимо, и не обращала внимания на шипение сопровождавшего нас офицера. Наоборот, старалась запомнить эти моменты и частенько прокручивала их в голове после очередных походов во второй блок с новоприбывшими. Кусочками этого тепла я хоть немного согревала измученную душу и находила в себе силы встать утром, чтобы вновь принять участие в садистских играх коменданта Гота и его приближенных.

– Не давай им повода для радости.

Часто я повторяла эти слова, когда было особенно тяжело. Комендант ждет, когда мои глаза погаснут. Когда надежда полетит к небу в виде сизой струи дыма, вырвавшейся из печной трубы крематория. Когда ствол пистолета прижмется к моему лбу и принесет темноту, из которой нет обратного пути.


Глава шестая. Игрушка в кармане. 


Август сорок четвертого запомнился многим заключенным. В лагерь так и продолжали прибывать поезда, битком набитые людьми, после которых оставались горы сумок и чемоданов в Канаде-два. Канада-один давно была забита до потолка, и комендант ломал голову, как освободить склады от ненужных вещей. Порой женские бараки вместо рытья ям отправляли на склад, где заставляли женщин грузить в тележки сырую одежду и почти истлевшую обувь. Это, как не представлявшее для немцев ценности, подлежало утилизации. Но крематории день и ночь работали на полную силу, поэтому вещи попросту выкидывали в свежевырытые ямы. Иногда туда же летели и тела узников, которые, по мнению охраны, работали не в полную силу и заметно тормозили работу. То и дело между чьи-то пиджаком или парой ветхих ботинок мелькало искаженное мукой лицо мертвеца. Которое тут же скрывали чужие вещи. Наполненные ямы закапывались и рядом, в каких-то ста шагах, рылась новая яма. Но даже это не помогало избавить склады от огромного количество отобранных вещей. Старый Шломо сбился с ног, пытаясь хоть как-то выполнить приказ коменданта. Иногда доходило до того, что чемоданы, даже не вскрываясь, выбрасывались в ямы со всем содержимым. Но все вернулось на круги своя, когда в лагерь стали свозить только узников из других лагерей. Все их вещи уже были с собой. Чаще всего – драная роба и стоптанные ботинки, которые тоже оседали на складах после того, как ворота газовых камер закрывались за нечастными. Или попросту сжигались в печах вместе с владельцами.

– Элла, возьми Эфраима и ступайте ко второму блоку. Надо забрать одежду.

Запыхавшийся Шломо уперся ладонью в стену и, вздохнув, утер пот со лба. Щеки старичка покрыла мертвенная бледность, но он в итоге собрался с силами и даже сподобился на улыбку. Нервную и испуганную. Я отложила в сторону чемодан, который разбирала, подвинула его к Рутке и, поднявшись, кивнула Эфраиму – рослому, кряжистому и молчаливому. Это позже я узнала, что в Дахау, откуда перевели Эфраима, ему отрезали язык. Но убивать не стали. Тогда еще была нужда в крепких и выносливых рабах. А работал Эфраим на совесть, в одиночку тягая тяжелые тележки, наполненные чемоданами. И даже несмотря на скудный паёк, он умудрился сохранить хорошую форму. Только почти все зубы потерял, как и большинство узников.

Идти пришлось недолго, через знакомый лесок, только по другой дороге, по которой никогда не водили заключенных. Эфраим шагал широко и быстро, и мне стоило усилий, чтобы поспевать за ним. Наконец, увидев, что я отстаю, он тяжело вздохнул и сбавил шаг, позволяя себя нагнать.

Солдаты, которые попадались нам по пути, не обращали на нас внимания. А виной всему особые голубые повязки на рукавах, которые носили все без исключения «жители» Канады-два. Лишь офицер, стоящий у ворот во второй блок, коротко поинтересовался о целях нашего визита и, получив ответ, отошел в сторону, давая Эфраиму проехать в ворота с тележкой.

Увидев гору одежды рядом со входом в крематорий, я тоскливо вздохнула и, махнув Эфраиму рукой, направилась к ней. Солдаты, курившие возле кучи, синхронно рассмеялись, увидев нас, а один из них, сплюнув на землю, велел поторопиться, пока с проверкой не пришел комендант. Но мы и не думали медлить. И я, и Эфраим давно уже поняли нехитрую мудрость. Медленные на дороге в Рай не задерживаются. Правда нам все равно пришлось дважды возвращаться, потому что все вещи на тележку Эфраима никак бы не уместились. К тому же их тоже приходилось сортировать. Помимо стандартных роб и обуви в куче хватало и других, более мелких вещей – кружек, очков, примитивных игрушек и остальной мелочи. Криво улыбнувшись, я подняла с земли вырезанную из потемневшего дерева голубку. Фигурка была вырезана так искусно, что казалось сейчас взмахнет крыльями и полетит, столько любви и тепла вложил в кусок дерева неизвестный мне резчик. Чуть подумав, я сунула фигурку в карман. Рутка любила такие вещицы, а старым хозяевам они больше ни к чему. Немцы просто раздавят её сапогом, даже не задумавшись, что деревянная игрушка была кому-то важна.

Собрав остатки вещей в тележку, мы с Эфраимом отправились в обратный путь, однако мужчина, посмотрев вперед, недовольно замычал и помотал головой. Посмотрев в ту же сторону, я тоже вздохнула, увидев долговязую фигуру коменданта.

– Почему территория еще не освобождена от мусора? – процедил он, поднимая руку и заставляя Эфраима остановиться. К нам подбежал офицер, разом стерший с лица ухмылку, и вытянулся по струнке.

– Прошу прощения, господин комендант. Заключенным пришлось вывозить все несколько раз, – доложил он. Гот хмуро посмотрел на тележку, затем на Эфраима и в итоге перевел взгляд на меня.

– Пока еврей тянет свою ношу, ты идешь рядом, девочка? – спросил он.

– Да, господин комендант. Я помогала загрузить телегу вещами.

– Мусором. Это, – Гот презрительно указал пальцем на гору вещей, – не годится даже для переработки. Словно этих животных сознательно нарядили в рванье и отправили сюда. Склады заполнены бесполезным. Куда ни плюнь старые ботинки и рваные робы.

– Виноват, господин комендант. Но печи переполнены… – офицер не договорил, увидев, что Гот снова поднял руку.

– Разверни телегу, – приказал комендант Эфраиму. – Все это в печь. Немедленно. И мне плевать, если грязным крысам придется ждать своей очереди… Стой. Не ты.

Эфраим послушно остановился и с удивлением посмотрел на меня. Губы коменданта исказила ухмылка.

– Удобно идти рядом, пока другой обливается потом, девочка. Вперед, – кивнул он на телегу. Вздохнув, я схватилась за отполированные деревянные оглобли и взрыла ногами землю. Колеса дернулись, и телега нехотя пошла вперед, пусть это и стоило мне остатков всех сил и прокушенной губы.

Комендант шел рядом всю дорогу до дверей в крематорий. Я же, натужно пыхтя и сопя, толкала вперед тяжелую телегу, а Эфраим шел позади и привычно качал головой, пока никто не видит. Гот велел ему остаться на месте даже тогда, когда телега подпрыгнула на камне и завалилась набок. Хорошо, что большая часть вещей оказалась не на земле. Однако комендант нахмурился, когда я быстро собрала упавшие ботинки, покидала их обратно и вновь продолжила путь к крематорию.

– Это, – Гот повертел в руках разбитые очки, а потом и гнутую металлическую кружку, – в ямы. Все остальное, что горит, в печь. Приказ понятен, унтершарфюрер?

– Так точно, господин комендант, – вытянулся по струнке офицер. Он вытащил из кармана планшет, быстро что-то начеркал на желтоватом листе бумаги и протянул это коменданту.

– Что это?

– Мне нужна ваша подпись, господин комендант. Приказ за вашей подписью, – отрапортовал он. Гот почесал бровь, но свою подпись на бумаге все же поставил. Затем сунул руки в карманы и кивнул мне.

– Вперед, девочка. Всю эту смердячую кучу немедленно в печь.

– Да, господин комендант.

Мы с Эфраимом быстро перетаскали все вещи в печи, но куда сильнее меня волновал сам крематорий, в котором еще побывать не доводилось. Там, в мрачном, темном помещении постоянно горели пять больших печей. Воняло паленым и жженной резиной, стены закоптились от черного дыма до потолка, но страшнее всего было видеть пепел. Пепел укрывал пол, пепел лежал у самих печей и у входа в крематорий. Пепел въелся в одежду и кожу заключенных, приставленных в помощь солдатам. Этот пепел другие заключенные собирали в огромные металлические бочки. И я уже видела их. В поездах, которые уходили из лагеря с вещами и ценностями заключенных. Но тогда я еще не знала о содержимом этих бочек.

– Шокирована видом мертвой плоти? – усмехнувшись, спросил комендант. Он тоже вошел в крематорий и тут же приложил к носу платок. – Ничего необычного, девочка.

Но я знала, что это не так. Еще во время работы в медблоке мне попались на глаза отчеты доктора Менге. Скупые, сухие и страшные. Отчеты о литрах крови, выкачанных из детей, которые шли с ближайшими поездами в Германию для раненых солдат. Отчеты о вытопленном жире, из которого делали мыло. Отчеты об органах для пересадки. Наверняка и пепел немцы тоже использовали. Все шло на благо великой Германии, как любил повторять Рудольф Гот. А сейчас людей просто сжигали. Как и их вещи, в которых больше не было нужды.

Шломо, казалось, все понял, стоило ему только взглянуть на наши с Эфраимом лица. Старичок скупо поджал губы, выслушав мои слова о сожжении вещей, после чего отправил меня на разборку оставшихся вещей вместе с Руткой.

Мои губы тронула слабая улыбка, когда я вытащила из кармана деревянную голубку и протянула её удивленной девочке. Рутка тихонько рассмеялась, бережно провела пальцем по головке игрушки и тут же спрятала её в карман. Мы обе понимали, что в любой момент на склад могли зайти немцы. А немцам очень не нравилось, если заключенные не работали.

– Дедушка говорит, что голубь – это символ Божий. И наш символ, – тихо произнесла она, пока я расправлялась с обедом – неизменной тарелкой похлебки и черствым, черным сухарем. – Поэтому таких фигурок много. Ну, в чемоданах. И в карманах.

– У тебя тоже есть? – поинтересовалась я. Рутка задумчиво посмотрела на голубку и кивнула.

– У меня много таких. Господину Вехтеру они не нужны, если только они не из золота. Только, знаешь, Элла…

– Что? – спросила я, заметив, что девочка замялась.

– Дедушка говорит, что нельзя их выбрасывать или сжигать. Их надо хранить рядом с сердцем. Тогда Бог защитит тебя. И дарует тебе милость. Но я не верю в это больше. Только дедушке не говорю. Расстроится.

– Почему не веришь?

Я осеклась, поняв, каким глупым был вопрос. Это подтвердили и глаза Рутки – непривычно грустные и взрослые.

– Остальных Он не защитил, – тихо ответила девочка и, чуть подумав, протянула голубку мне. – Возьми. Пусть и у тебя будет своя защитница. Вдруг тебе повезет больше, чем другим.

– Хорошо, – кивнула я и, забрав голубку, положила её в нагрудный карман.

– Ты доела? – спросила Рутка и, дождавшись моего кивка, вздохнула. – Тогда давай работать. Господин Вехтер злится, если к концу смены мы находим мало красивых вещей.

 
Вечером за мной в барак пришел Вальцман и велел поторапливаться. По пути к дому коменданта капо пояснил о причинах спешки. Причем, судя по дрожащему голосу, Вальцману очень хотелось, как можно скорее, убраться подальше от дома.

– Там с десяток машин. И повсюду немцы, – хрипло сказал он, сворачивая к лесу.

– Здесь везде немцы, Владек, – попыталась пошутить я, но капо шутку пропустил мимо ушей.

– Другие немцы, – поправился он и, потеребив привычно прыщавый нос, добавил. – Важные немцы. Они едят, они пьют, они смеются. И их много.

Вальцман замолчал, когда до дома оставалось всего ничего, и я поняла причины молчания. До меня донеслась громкая музыка и чей-то смех. Редкость в доме коменданта. Но, дойдя до калитки, я поняла, о чем говорил капо. Рудольфа Гота посетили гости. Высокопоставленные гости.

Елена, встретив нас, тут же отослала Вальцмана обратно, а меня потащила в подвал для прислуги, чтобы никто не увидел. Затем привычная ванна и подготовленное платье с белым фартуком. Однако Елена заставила меня удивиться, когда вытащила из шкафчика помаду и подкрасила себе губы.

– Не дай себя обмануть, Элла, – тихо обронила она, убирая помаду в шкафчик. – Делай, что велено. Разноси закуски и не забывай пополнять бокал господина коменданта коньяком. В глаза никому не смотри, если не прикажут. Ни с кем не говори, если не спросят.

– И делай то, что велено, – повторила я, кисло улыбнувшись Елене. Девушка еще раз придирчиво осмотрела меня, смахнула невидимые пылинки с платья и, кивнув, позвала за собой.

В гостиной было шумно, а от обилия немецких офицеров рябило в глазах. Я растерянно остановилась на пороге, вызвав ехидные смешки гостей, затем вздохнула и взяла поднос с закусками. «Делай, что велено, и молчи», – сказала Елена. Это я и собиралась сделать, но пьяные офицеры решили иначе.

– Это она и есть? – лукаво спросил Гота высокий, черноволосый мужчина в черной, мрачной форме. На плече красная повязка со свастикой, а в глазах – больших, влажных и змеиных – ленивый интерес. – Твоя игрушка, Рудольф?

– Да, Август, – кивнул комендант, стоя рядом с ним. Мужчина подозвал меня ближе и взял с тарелки кусочек колбасы. Затем оценивающе меня осмотрел и поджал губы.

– Хотя бы не еврейка, – процедил он, с укоризной посмотрев на коменданта. И, неожиданно улыбнувшись, похлопал Гота по плечу. – Она и правда знает немецкий?

– Да, господин офицер, – тихо ответила я, увидев знак от коменданта.

– Твой акцент почти незаметен. Как долго ты в лагере?

– Примерно год, господин офицер.

– Редкость, Рудольф. Приятная редкость, – вновь улыбнулся мужчина. – Обычно пленные так коверкают слова, что невозможно их слушать на трезвую голову. Что ж, это объясняет твою любовь к ней. О, не скрывай от меня, прошу. Я вижу твои глаза, когда ты на нее смотришь. Скажи, девочка, а знаешь ли ты, что за музыка играет сейчас?

Я прислушалась к музыке, которая доносилась из гостиной, и осторожно кивнула. Но, судя по довольной улыбке Гота, пока все делала правильно.

– Это Бетховен, господин офицер.

– А! – крякнул тот, махнув рукой. – Это легко. Что за произведение? Ну, же. Ты знаешь, девочка?

– Да, господин офицер. Соната для фортепиано…

– До-диез минор, – перебил меня он. – Верно. Тебе нравится?

– Это очень грустная мелодия, господин офицер.

– Что есть, то есть, – вздохнул мужчина, беря с тарелки еще один кусочек колбасы. Он задумчиво на меня посмотрел и добавил. – Иди. Уверен, остальные тоже захотят перекинуться с тобой парой слов. А нам с комендантом надо обсудить кое-что важное.

– Да, господин офицер.

Я вздрогнула, когда он неожиданно схватил меня за руку.

– Но возвращайся. Наш разговор еще не закончен.

Остальных офицеров интересовало ровно то же самое. Откуда я так хорошо знаю язык и сколько времени я провела в лагере. Поначалу Гот косо на меня посматривал, но увидев, что отвечаю я всегда односложно, переключился на своих гостей. Мне же их встреча изначально показалась встречей старых друзей, вот только в голосах и глазах немцев я слышала и видела тревожные нотки. Какие-то обрывки разговоров до меня долетали, но и так становилось понятно, что их волнует.

Перемены на фронте. Перемены не в пользу Германии. Закрывающиеся лагеря на территории оккупированных стран. Вереницы заключенных в маршах смерти. И нервозность от неопределенного будущего. На миг мое сердце радостно скакнуло, когда я услышала разговор тучного офицера в серо-зеленой форме и миловидной женщины в красивом платье. Они не сильно-то и скрывали свой разговор, на прислугу обращая ровно столько же внимания, сколько обращают на безмолвный рыцарский доспех в углу.

– Русские прорываются в Европу. Союзники давят на Францию. В Италии идут бои, – мрачно обронил офицер, делая глоток коньяка. – Клянусь, если бы не запасы Гота в погребе, я бы лучше остался дома.

– Я слышала, что лагерь под Люблином был взят, – тихо ответила ему женщина. Она потягивала вино из высокого бокала и на проходящих мужчин смотрела с некоторой брезгливостью.

– Так и есть. Информация засекречена, но слухи уже расползлись, – кивнул мужчина. – Сейчас там хозяйничают русские. Там, где еще недавно сжигали евреев, держат в плену немецких солдат. Уму непостижимо, Марта.

– Поэтому всех гонят сюда?

– Да. И поэтому в городе квартирует гарнизон солдат. На случай прихода русских. Чтобы Гот успел все скрыть… – мужчина осекся, заметив меня, и помрачнел. Затем поднял бокал и презрительно добавил. – Коньяк. Быстро!

– Да, господин офицер, – тихо ответила я, беря в руки бутылку.

– Иди, – буркнул он, взмахом руки отослав меня.

И таких разговоров было предостаточно. Пусть немцы улыбались и порой заходились в веселом смехе, я слышала все больше и больше тревожных шепотков, стоило им остаться с кем-нибудь наедине. Мрачное лицо коменданта Гота это лишь подтверждало. Чаще всего он молча слушал говоривших и изредка кивал головой, витая в одному ему понятных мыслях.

Гости разошлись за полночь. Разошлись молча, сели в свои машины и покинули лагерь. Я видела облегчение на их лицах, словно этот прием был всем в тягость. И лишь вежливость не позволила отказаться от приглашения коменданта. Но меня Гот отпускать не спешил. Он отослал Елену выпроваживать гостей, а сам уселся на стул в гостиной и поднял пустой бокал. Когда я налила коньяк, комендант криво улыбнулся и, облизнув губы, пристально посмотрел на меня.

– Ты все слышала, – констатировал он, задумчиво разглядывая бокал. Язык слегка заплетался, но комендант был далеко до привычного состояния опьянения, когда принимался разгуливать по лагерю с пистолетом в руке. – Ведь так?

– Да, господин комендант, – ответила я. Конечно, слышала я многое, но понять, что имел ввиду Гот, было несложно.

– Я видел, как вспыхнули твои глаза. Почти угасшие, – усмехнулся он. – Ты надеешься, что к воротам лагеря подойдут эти… русские свиньи и освободят тебя.

Я промолчала, но Гот знал, что прав. Это выдавали его глаза. Обычно мечтательно-добрые, в них сейчас блестел гнев.

– А меня вздернут на глазах еврейских крыс и тварей, тебе подобных, да? – он подался вперед, когда я не ответила на вопрос и прошипел. – Отвечай, девочка. Если я задал вопрос, ты должна ответить.

– Да, господин комендант. Я жду этого.

Казалось, что Гот ожидал такого ответа, но он все равно стал для него неожиданным. Неловкое молчание повисло в прокуренной гостиной. Молчала я, смотря в пол. Молчал и комендант, поцеживая дорогой коньяк. Сигарета в его пальцах почти истлела и подобралась к коже, но он этого не замечал.

– Что же. Честность – это хорошо, – в голосе досада и… обида. – Признаться, я не понимаю одного. Почему ты желаешь мне смерти?

Этого вопроса уже я не ожидала, потому что поперхнулась воздухом и посмотрела на него. В глазах Гота действительно было непонимание. Неужели он правда верил, что мне незачем желать ему смерти?

– Ты до сих пор жива, – продолжил он, закуривая новую сигарету. Его руки слегка дрожали, но точно не от волнения. Я не верила, что этот человек способен волноваться. – У тебя есть работа и мое покровительство. Сколько раз тебя могли похоронить в яме, которую ты копала, девочка? Могли убить за дерзость. Но, нет. Ты жива, стоишь передо мной и желаешь мне смерти. За что? Отвечай. Обещаю, что приму любой твой ответ и не буду наказывать тебя.

– Вы… – слова с трудом мне давались. В горле словно застрял комок чего-то мерзкого и скользкого. – Вы ломаете меня каждый день. Вы даете мне работу и надеетесь, что мои глаза потухнут. Каждый день я провожаю на смерть десятки ни в чем неповинных людей. Детей… И вы спрашиваете, почему достойны смерти?

– Это моя работа, – хмыкнув, ответил он, снова заставив меня удивиться. – Разве ненавидят людей, которые уничтожают вредителей? Нет, девочка. Плачешь ли ты, когда выводок крыс захлебывается водой? Нет. Ты радуешься. Потому что знаешь, что мертвыми эти твари никогда не разнесут заразу и не утащат ни одного цыпленка в свою прогнившую от вони берлогу. Разве я не прав?

– Люди не крысы, господин комендант, – ответила я. Смелость, которая была похоронена где-то глубоко внутри меня, неожиданно вырвалась на волю. Она щекотала нёбо, заставляла кружиться голову и заставляла говорить. Говорить правду, какой бы колючей и опасной она ни была. Однако Гот не злился на мои ответы. Он задумчиво буравил тяжелым взглядом бокал с коньяком и изредка покусывал губы, словно внутри него шла борьба.

– Ошибаешься, – наконец произнес он. Голос его дрогнул, но всего на мгновение. – Это не люди. Они даже хуже крыс, девочка. Крыса не продает своих за золото немцам. А они продают. Обрекают других на смерть, чтобы выжить самим. Ты не была в еврейских гетто. Ты не видела, на что они способны… И моя работа состоит в том, чтобы очистить мир от таких, как они. Все мы работаем во благо этой цели. И если наши методы кажутся тебе негуманными, тебе следует повзрослеть.

– А дети? – осторожно спросила я, пользуясь словоохотливостью коменданта. Гот удивленно выгнул бровь и с усмешкой на меня посмотрел.

– Дети? – издевательски повторил он. – И что дети?

– Я видела, как Ме… доктор Менге выкачивал из них кровь. Всю до последней капли. А потом выбрасывал их в ямы.

– Пустяк, – отмахнулся комендант и сделал внушительный глоток коньяка. Поморщившись, он погрозил мне пальцем и криво улыбнулся. – Их кровь отдавали раненым. Грязную кровь, которая потом вновь становилась чистой. Сильное всегда заменяет слабое, девочка. Это пустяк, на который никто не обращает внимания.

– Детей потрошили… – я давилась слезами, но Гота мои эмоции лишь веселили, что подтвердил тихий, сухой смех. – Изымали органы, топили, мучили, обливали ледяной водой. За что?

– Меньшее зло во имя большого блага, – вновь отмахнулся Гот. – Так бы сказали мудрые. Тебе не стать великим, не постигнув природу жизни и смерти. Сомневаюсь, что дикарка вроде тебя способна это понять. Но Менге здесь нет. Он давно переведен в другой лагерь.

– Но дети все равно умирают.

– Да, – кивнул он и жестко добавил. – И будут умирать, пока не поступит иной приказ. Земля прогнила от заразы. Ей необходимо очищение, девочка. Так разве я не милосерден, что не подвергаю идущих на смерть мукам? Они засыпают… там, в газовых камерах. Засыпают… в то время, как немецких солдат разрывают на части снаряды и пули. Конец близок, девочка. И он коснется каждого. Вне зависимости от грехов и чистоты души.

– Смерть – это только начало, – тихо ответила я, но комендант услышал. Услышал и рассмеялся.

– Ты веришь, что где-то там есть Ад для таких, как я? Они, – он махнул рукой, но я поняла о ком идет речь. О заключенных, – верят в это. Верят так сильно, что вместо молитв своему Богу о спасении, молят о смерти. Моей смерти. Хотя я всего лишь делаю свою работу. Но я скажу тебе правду, девочка. Нет никакого Рая. Есть только Ад, где окажется каждый из нас. Я… и ты.

Я промолчала, заставив Гота снова рассмеяться.

– Молчишь? Не знаешь, что сказать? А сколько было гонору поначалу. Почему умирают дети? Почему умирают женщины? Задай себе этот вопрос, девочка. Ведь именно ты ведешь их на смерть. И молчишь, когда они задают тебе вопрос: «Куда мы идем». Ты выполняешь мои приказы, хотя так легко сказать «нет». Я не прав? Ты веришь, что однажды в ворота лагеря войдут русские солдаты. Они освободят весь сброд, который здесь найдут. Освободят тебя… Но этого не будет, девочка, – Гот поднялся со стула и вытащил из кобуры пистолет. Черное дуло хищно уставилось на меня, а в глазах коменданта я увидела приговор. – Ты не боишься смерти. Ты ждешь её. Но смерть бывает разной. И ты это видела. Я тоже не боюсь смерти. Я солдат, который давно идет с ней рука об руку. Но если мне суждено попасть в Ад, я заберу тебя с собой. Просто потому, что могу это сделать. Только перед этим я обязательно увижу, как погаснет надежда в твоих глазах. Так, как она гаснет у каждого, кто идет по дороге в Рай…

Гот выстрелил. Я не успела испугаться, но черная тьма на миг коснулась моего лица. Словно невзначай она провела когтистой лапой по щеке, обдав кожу морозом, следом за которым пришла боль. На зеленый ковер, порядком истоптанный, упали несколько капель крови. Моей крови.

Страха поначалу не было. Я удивленно смотрела на ствол пистолета коменданта, из которого струился еле заметный, сизый дымок. Щека начала гореть и вместе с этой болью я почувствовала страх. Но страх необычный. То был страх смерти, пролетевшей мимо в считанных миллиметрах. Смерти, застрявшей в стене позади меня.

Ноги предательски затряслись и мне пришлось опереться рукой на стул, стоящий возле стола. Комендант, подойдя ближе, схватил меня за подбородок и заглянул в глаза. В его глаза вернулась привычная ленца и теплота. Он гипнотизировал меня, как змея. Но страх… страх становился лишь сильнее. С каждой секундой, которую размеренно отщелкивали старые часты в углу гостиной.

– Видишь? Ты ничем не отличаешься от других, девочка, – тихо произнес Гот, касаясь стволом пистолета моей щеки. Я осторожно потрогала кожу и скривилась, когда прикосновение принесло боль. Пусть пуля пролетела мимо и застряла в стене, она все же оставила о себе напоминание. Напоминание, которое всегда будет со мной. Как и синий номер, вытатуированный на руке.

Елена, прибежавшая на шум, удивленно переводила взгляд то на меня, то на коменданта. Но Гот, не отвлекаясь ни на что, продолжал рассматривать мое лицо.

– Боишься только первый раз, едва ощутив касание смерти, – продолжил он. – Потом к этому привыкаешь. А затем приходит равнодушие и скука. Но не у тебя, девочка. Ты, не раз отмеченная смертью, все равно боишься. Я чувствую запах страха. Ты воняешь, как трясущиеся крысы, что боятся за свою жизнь. Которую так легко отнимет безжалостный каблук сапога. Эта вонь, липкая, противная… она пропитала тебя насквозь. Но даже сейчас, еле сдерживая мочу, которая запросто ошпарит твои бедра, ты надеешься, девочка. Надеешься на хороший исход. Надеешься на свободу. Однако свободы не видать ни тебе, ни мне. Все мы – узники той судьбы, которую выбрали. Или выбрали сами. Или выбрали за нас… Елена!

– Да, господин комендант, – откликнулась девушка. Гот схватил меня за плечо и пихнул в её сторону. Мне хотелось рыдать. Хотелось спрятать лицо на груди Елены и просто рыдать. Но я смогла сдержаться, пусть слезы продолжали душить меня.

– Пусть умоется и отправляется в барак. В четыре утра придет поезд. К его прибытию она должна перестать кровоточить, как безумная сука.

– Да, господин комендант.

Елена поклонилась и, мягко взяв меня за руку, повела за собой. Я не сопротивлялась. Сердце глухо ухало в груди, щека болела, а в висках вновь застучали молоточки. Страх… страх никуда не делся. Он оплел меня, как тяжелая виноградная лоза, и душил безо всяких сожалений.

Поспать в бараке мне не удалось. Щека горела так сильно, что стоило пошевелиться, как лицо сводило от боли. Пусть Елена обработала рану спиртом и даже помазала какой-то мазью, рана все равно болела. Женщины из барака меня не трогали. Только Марийка подсела ближе и, несмотря на мои стоны, сама осмотрела рану. Затем поджала губы и укоризненно покачала головой.

– Капо говорят, что комендант всегда себе любимчиков находит, – прошептала она, ласково поглаживая меня по плечу. Казалось, словно и не было тех ночей, когда весь барак шептал мне вслед ругательства и обзывал подстилкой.

– Которых ломает, – протянула я. – Ломает так, что они себя ненавидят за то, что делают.

– Ты не могла выбирать, дочка. Так что не кори себя, – вздохнула Марийка.

Но я все равно корила. Слова коменданта, словно змеиный яд, проникали все глубже и глубже внутрь сердца.

Утром, когда небо над лагерем окрасилось в малиновые и оранжевые цвета, за мной пришел зевающий Вальцман. От капо пахло кофе, сигаретами и колбасой. То ли кто-то из охраны расщедрился, то ли в чемоданах нашлись запасы, которыми побрезговали немцы. Растолкав меня, он махнул рукой и отправился на выход. Недалеко от выхода из барака скрючилась над вонючей дырой в полу Фая. Но и она, и Вальцман просто проигнорировали друг друга. Каждый со временем оставлял все человеческое за порогом ворот лагеря. Стыд, смелость… сочувствие.

– Сегодня только один поезд, – зевнул Вальцман. – Но поспать все равно не успеем.

Я промолчала. Но капо привык, что чаще всего разговаривает сам с собой. Другие узники его чаще всего игнорировали, отвечая односложно только в те моменты, когда это было необходимо.

– Что у тебя с щекой? – спросил он, бросив косой взгляд через плечо.

– Порезалась, – буркнула я. Вальцмана мой ответ удовлетворил. Он кивнул, прочистил горло и, сплюнув на землю, ускорил шаг.

С каждым разом утро становилось все холоднее и холоднее. Скоро с деревьев в шепчущем лесу слетят все листья, небо чаще всего будет затянуто свинцовыми облаками, а с далеких холмов, виднеющихся за колючей проволокой, придут холодные ветра. И в один день с неба начнет сыпать снег. Обычный снег. Белый, липкий и колючий. Но даже такой снег лучше черного снега, который даже летом извергали в небо закопченные трубы крематориев.

Но сейчас, пусть прохлада в воздухе уже ощущалась, она не жгла кожу и не заставляла кутаться в дырявый тулуп, который мне однажды выдал Шломо, и который заменял мне и одеяло, и подушку. Я шла за Вальцманом, привычно опустив голову. Однако мы часто останавливались, если встречали немцев. Тогда шапочку снимала и я, и капо. Лишь после того, как немцы уходили, мы продолжали путь к месту выгрузки заключенных.

Прибывший поезд был точно таким же, как и остальные до него. Два десятка вагонов, заполненных перепуганными людьми – мужчинами, женщинами и детьми. Раньше место выгрузки было очень шумным местом. Прибывшие постоянно кричали, плакали, пытались воззвать к доброте немцев. Сейчас они молча выгружались из вагонов, привычно вставали в очереди и если позволяли себе вольности, то только чтобы взглянуть на своих детей. Которые тоже стояли в отдельной очереди. Такие маленькие и беззащитные, но уже с лицами стариков и старух.

– Ты сопровождающая? – спросил меня высокий мужчина в серо-зеленой форме. Ранее я не видела его, но в глаза сразу бросалось, что охранник был молод. Он улыбнулся, когда я кивнула, и указал пальцем на группку женщин и детей. – Господин комендант сказал, что ты сопровождаешь детей, так?

– Да, господин офицер, – снова кивнула я. Год жизни в лагере заставил меня выучить отличия между немецкими солдатами. Новенький определенно был офицером. Об этом говорила не только форма, но и выправка.

– Плагге, – вновь улыбнулся он. – Вильгельм Плагге.

– Заключенная Пашкевич, – осторожно ответила я. – Номер три-восемь-три-шесть-шесть.

– А имя у тебя есть? – весело спросил офицер.

– Элла, – тихо сказала я, рискнув посмотреть на немца.

Он был странным, но я привыкла к странностям. Отто Вехтер тоже улыбался и не стеснялся разговаривать с узниками. Но он, так же смеясь, застрелил одного из работников склада. Просто за то, что тот забыл снять шапочку. Я давно поняла, что за добрыми улыбками могут скрываться убийцы. И перестала верить улыбкам немцев.

Однако этот офицер и правда был странным. Он успокаивал плачущих детей, в то время, как остальные офицеры предпочитали орать и угрожать оружием тем, кто нарушал порядок. Он принес женщинам воды, чтобы они напились сами и напоили маленьких узников. Одного из них, худенького, почти невесомого мальчишку, он взял на руки, когда тот споткнулся и захныкал, растянувшись на земле. Но стоило в отдалении показаться пошатывающейся фигуре коменданта, как офицер тут же стер с лица улыбку и опустил мальчика на землю.

– А, Плагге, да? – поморщившись, спросил Гот, подойдя к нам. Офицер, вытянувшись по струнке, вскинул руку в приветствии, но комендант покачал головой и криво улыбнулся. – Расслабьтесь.

– Благодарю, господин комендант, – отчеканил офицер, но остался стоять, как стоял.

– Я так понял, что вас перевели из Дахау, верно?

– Так точно, господин комендант.

– Значит, проблем не возникнет. Офицеры ввели вас в курс дела?

– Да, господин комендант. Как раз собираемся сопровождать группу заключенных во второй блок вместе с заключенной Пашкевич.

– Заключенная Пашкевич, – усмехнулся Гот. Он всегда немного коверкал мою фамилию. Так, что казалось, будто змея шипит. Комендант осмотрел притихших женщин с детьми, и его губы вновь растянулись в улыбке. На этот раз презрительной. – Откуда они прибыли, Плагге?

– Часть из Плашова, господин комендант. Часть из Белжеца.

– Хм, – задумался комендант. – Своими силами, значит, не справились?

Офицер растерянно пожал плечами, но Гот не ждал ответа.

– Приступайте, – буркнул комендант, посмотрев на золотые часы. Я покраснела, вспомнив эти часы. Они лежали на дне чемодана, который я разбирала на складе «Канады-два». Часы когда-то принадлежали еврейскому хирургу, а теперь их носил комендант. – В шесть утра заключенных выведут на работу. Успейте закончить процедуру до их пробуждения.

Гот задумчиво посмотрел в небо и неожиданно улыбнулся.

– Незачем начинать новый день с кошмара, кошмары должны оставаться в ночи.

 
В этот раз в лес, за которым находился второй блок, вошла небольшая группа. Я насчитала только семь детей и пять женщин, их сопровождавших. Пусть их было меньше, чем всегда, но легче от этого не стало. Не слышно было детского смеха, не было улыбок… Только молчание, словно маленькие приговоренные давно поняли, какую участь им уготовил комендант лагеря. Улыбался только офицер, который шел впереди. Изредка он оборачивался и тихо что-то говорил идущим за ним женщинам. Порой в их глазах загоралось удивление, но тут же исчезало. Словно робкий проблеск надежды пытался вырваться через плотные, серые тучи. Меня это не удивляло. Хватало офицеров, которые нет-нет, да перекидывались с узниками парой слов. Чаще всего просто ругались или торопили тех, кто еле волочил ноги от усталости. Но удивило другое.

Офицер говорил с женщинами на языке, которого я не понимала. Не по-немецки и не по-польски. Нахмурившись, я шла за ним, ловя обрывки фраз. Слишком часто повторялось одно слово, но что оно значило, я не представляла. «Жегота». Однако я видела, что бледные щеки узниц сразу начинали играть румянцем.

Офицер замолчал, когда мы достигли пригорка с тремя кривыми деревцами. Я прозвала этот пригорок «Холмиком трех сестер». Сестер, которых доктор Менге высосал досуха, искалечил, а потом отправил в газовые камеры. Но даже тогда, понимая, что их ждет, девочки улыбались и их тихий смех вызывал у меня грустную улыбку. Этот смех до сих пор шелестел на пригорке, как шелестел смех и других замученных детей, проходивших по этой дороге.

Однако замолчал офицер по другой причине. Впереди ждали своей очереди другие приговоренные. Кто-то уселся на траве, кто-то прямо на землю, а кто-то стоял и задумчиво следил за охраной. Когда подошел наш черед, Плагге вышел вперед и, подойдя к другому офицеру, широко улыбнулся.

– Я проверю камеры, – сказал он, но второй офицер – уставший, с хмурым, обветренным лицом, его улыбку не разделил.

– Зачем? – вопрос прозвучал коротко и хрипло.

– Приказ коменданта, – Плагге почесал бровь и понизил голос до шепота. – Здесь дети, а за нами идут другие. Если забыли вынести труп, то поднимется истерика. И просто так их успокоить не удастся.

– Ладно, – сдался офицер. Кивнув, он посторонился, дав пройти. Но Плагге, развернувшись, подозвал меня.

– Присмотри за ними. Я быстро.

– Хорошо, господин офицер, – тихо ответила я. Плагге улыбнулся, поправил фуражку и бодро направился в сторону газовой камеры. Я была уверена, что улыбка быстро сотрется с его лица, как только он попадет внутрь. А если охрана лагеря и правда забыла убрать чье-то тело, то улыбку на лице офицера я больше не увижу. В лагере все взрослели стремительно. Как узники, так и те, кто их охранял.

Но офицер вернулся очень скоро и со все той же улыбкой на лице. Он подошел ближе и велел женщинам и детям выстроиться в колонну по двое. Меня Плагге подозвал ближе и, наклонившись, положил ладонь на плечо.

– Я сам их провожу.

Я вздрогнула и удивленно посмотрела на него, напрочь забыв, что смотреть на охрану нельзя. Однако вместо грубого окрика услышала тихий шелестящий смешок. Офицер улыбался, явно забавляясь моим удивлением.

– Они могут начать плакать, господин офицер, – собравшись с духом, ответила я. Но Плагге вновь покачал головой.

– Не будут. Жди здесь.

– Хорошо, господин офицер. Я буду здесь.

Он кивнул, после чего подошел к женщинам и что-то сказал им на незнакомом языке. И вновь я услышала слово «жегота». Что же оно значит, если на щеках измученных узниц сразу же расцветает румянец?

Вернувшись, офицер улыбнулся мне и, встав рядом, закурил. Но улыбка меня не обманула. Я видела, что его лоб блестит от пота, а глаза напряженно смотрят вдаль. Такой взгляд я уже видела. Редко у охраны лагеря, да и то, если они были новичками, и чаще всего у простых узников, которых под конвоем вели во второй блок.

– Сколько ты в лагере, Элла? – тихо спросил он. Один и тот же вопрос, который я слышу чаще, чем собственное имя.

– Год, господин офицер.

– Давно тебя поставили сопровождающей? – вопросы осторожные. Я чувствовала, что офицер мнется прежде, чем озвучить их.

– Зимой, господин офицер. Я не знаю точной даты.

– Это ясно. Календарей у вас нет, – усмехнулся он. Смешок получился нервным. Плагге понизил голос до шепота и задал еще один вопрос. – Почему ты согласилась на это?

– У меня не было выбора, – вздохнув, ответила я и потупилась, когда мимо прошли два солдата, отдав приветствие офицеру Плагге.

– Выбор есть всегда, – загадочно блеснув глазами, ответил он. Я робко улыбнулась, пусть улыбка и вышла грустной.

– Да, господин офицер. Выбор есть всегда. Умереть от пули из пистолета господина коменданта, броситься грудью на ограду под током или скрасить последние минуты жизни заключенных. Я выбрала третье.

– Солдаты говорили, что ты убираешься в доме коменданта Гота, – поджав губы, добавил Плагге. – Там ты никому не скрасишь последние часы. Ты боишься.

Пусть Плагге говорил не так, как остальные немцы, я все равно тщательно подбирала ответ. Сложно верить добрым улыбкам и теплым словам тех, кто отправляет на смерть тысячи людей. Но и молчать я не могла. Комендант быстро научил, что отвечать на вопросы нужно всегда. Молчание принесет одну лишь боль.

– Боюсь, господин офицер, – я рискнула вновь поднять на него глаза. Плагге не улыбался. Он ждал моего ответа, но зачем? – Моя жизнь ничто. Она может оборваться в любой момент. Когда вам или другому офицеру не понравится мой ответ. Когда я забуду снять шапочку или откажусь делать то, что мне приказали. Когда я просто не проснусь, потому что ночью ударили морозы, а печка в бараке всего одна. Но боюсь я не за себя, а за других. Однажды вы поймете на что способен человек, чтобы погасить в глазах другого человека надежду. Тогда и смерть покажется не самым страшным, что может произойти.

 
С той ночи офицер Вильгельм Плагге всегда сопровождал заключенных вместе со мной. Чаще всего он шутил и болтал без умолку, провожая заключенных в газовые камеры самостоятельно, но были и другие дни. В эти дни Плагге обычно молчал, хмурил брови и сопровождением заключенных занималась я. Никто не понимал таких перепадов настроения. И если заключенные попросту не могли задавать вопросов, то остальным офицерам, видимо, было плевать. И на Плагге, и на его молчаливость. Но я стала подмечать и другое. Плагге с заключенными всегда вел себя иначе. Он никого не бил дубинкой, хотя она висела у него на поясе. Я ни разу не видела, чтобы он кого-то лично застрелил. Даже не накричал на Вальцмана, когда тот, споткнувшись, отдавил офицеру ногу. Капо постарел на десять лет, осознав, что сделал, но в ответ получил лишь хмыканье и шутливый тычок в плечо. Лишь в одном случае он менялся. Когда рядом был комендант. В эти моменты Плагге ничем не отличался от других солдат и охранников лагеря. Он не обращал внимания на заключенных и равнодушно смотрел, как комендант вешает на воротах очередного несчастного. Меня он тоже игнорировал, обращаясь односложно, если ему что-то требовалось. Но маска тут же спадала, стоило коменданту и другим офицерам уйти. На губы Плагге возвращалась улыбка, а в голос – тепло. Но в лагере быстро начинаешь смотреть сквозь маски

Однажды, после очередного поезда смерти, когда над зоной выгрузки воцарилась тишина и остальные сопровождающие расселись на земле в ожидании прибытия очередных несчастных, ко мне подошел Плагге и, улыбнувшись, присел рядом. Но сел не слишком близко, держал дистанцию. Немцы косо смотрели на тех, кто сближался с узниками. Я не удивилась его присутствию. Он часто присаживался рядом, пока мы ждали поезд и болтал без умолку, если рядом не было коменданта или других офицеров. Но в этот раз Плагге без лишних слов вытащил из кармана шоколадку в хрустящей фольге и протянул её мне.

– Спасибо, господин офицер, – привычно ответила я. – Я не голодна.

– Вранье. На шоколад место найдется у любого, – усмехнулся он и, не дождавшись ответа, вложил шоколадку в мою ладонь. – Съешь потом, когда никто не увидит.

Я промолчала, понимая, что шоколадку, как и все подарки немцев, выброшу сразу же, как представится удобный случай. Остальные узники этого не стеснялись. Но у меня кусок в горло не лез. Перед глазами всегда стояли они. Улыбчивые, добрые… пускающие пулю в затылок заключенному. Хотя еще вчера они давали ему шоколад или сигарету. Пусть Плагге и казался другим, я не верила. Не верила, что под серо-зеленой формой может скрываться хороший человек.

– Сколько поездов прошло перед твоими глазами, Элла? – неожиданно спросил он, когда молчание затянулось. Я вздохнула и поежилась. Ночью было холодно и с далеких холмов налетел пробирающий до костей ветер, спасти от которого могло только шерстяное пальто, но никак не дырявый пиджак. Офицер внимательно смотрел на меня. Ждал ответа. Постоянно молчать я тоже не могла. За молчанием шло наказание.

– Много, господин офицер. Не меньше трех каждую ночь.

– Многие люди из этих поездов попали в лагерь?

– Единицы, господин офицер, – тихо ответила я. Плагге придвинулся ближе и кивнул. От него пахло одеколоном и колбасой. Странное сочетание. Но мне нравился этот запах, пусть я никогда бы офицеру в этом не призналась.

– Как в Дахау, – пробормотал Плагге и почесал бровь. – Я слышал, что раньше детей оставляли. Это так?

– Да, господин офицер. Их переводили в медблок…

Я снова вздохнула, вспомнив несчастных, маленьких детей, шагавших за мной к газовым камерам. Они улыбались, что покинули медблок. Радовались, что их больше никто не будет мучить.

– Они были больны?

Плагге так искренне удивился, что я чуть ему не поверила.

– Нет, господин офицер. Они были здоровы. До того момента, как попали в медблок. Доктор Менге позаботился, чтобы к нему поступали только здоровые.

– Зачем? – и снова удивление. То ли офицер очень хорошо скрывал эмоции, то ли это была очередная садистская игра в духе коменданта. Но я, посмотрев Плагге в глаза, ответила. Ответила честно. Как и всегда.

– Чтобы ставить на них опыты, господин офицер. Чтобы выкачивать кровь. Всю, до последней капли. Чтобы проверять, как будет чувствовать себя ребенок, если ему пустить яд по венам. Чтобы посмотреть, как быстро он замерзнет, если полить его ледяной водой и оставить стоять на морозе…

– Хватит, – пробормотал Плагге, обхватив голову руками. На лице не было привычной улыбки. Только мертвенная бледность, как ошпаренное кипятком мясо, из которого ушла жизнь.

– Чтобы проверить, выживет ли брат, если убить его сестру, – продолжила я. Офицер скривился и шумно сглотнул. – Что будет, если отрезать ребенку ногу, пока он в сознании…

– Перестань! – буркнул он, но я лишь грустно улыбнулась.

– Раньше здесь были дети, господин офицер. А потом я отвела их во второй блок. Их задушили газом, а затем сожгли…

– Довольно, – рявкнул Плагге. Он поднялся с бревна, на котором сидел, и достал из кармана портсигар. Пальцы офицера дрожали, когда он доставал сигарету и неловко подкуривал, чиркая дорогой бензиновой зажигалкой. Я замолчала и задумчиво посмотрела на него. Плагге нервно выкурил сигарету, раздавил окурок каблуком и взглянул на меня. На миг показалось, что в его глазах блестят слезы. Видение пропало, когда офицер моргнул. – Я думал, это только слухи.

– В лагере нет слухов, господин офицер, – ответила я и добавила. – Только правда.

Плагге не ответил. Он что-то проворчал себе под нос, вытащил еще одну сигарету и, развернувшись, направился в сторону железной дороги. Посмотрев ему вслед, я грустно улыбнулась, вытащила шоколадку из кармана и швырнула её в колючие кусты за спиной.

 
Следующий поезд Вильгельм Плагге встречал без привычной улыбки. Он молча стоял в стороне, пока солдаты делили прибывших по группам. Но я видела в глазах офицера задумчивость, когда он смотрел на напуганных детей, которых отделяли от родителей, несмотря на слезы и мольбы. Маленькие узники не плакали. Они удивленно смотрели на солдат, офицеров и сопровождающих, которые проходили мимо. В детских глазах горели тысячи вопросов, ответов на которые им услышать не суждено.

– Кто сопровождающий? – рявкнул тучный офицер, взглянув на детей. Те сразу же вжали головы в плечи и затряслись от страха.

– Я, господин офицер, – поспешила ответить я, заметив, что лицо немца побагровело от злости.

– Она, – буркнул Плагге, взглянув на часы. Он нахмурил брови и покачал головой. – Двух солдат достаточно для сопровождения.

– А ты? – удивился тучный. Плагге поморщился и махнул рукой.

– Пойду выпью кофе. Она сама справится.

– Понимаю, – широко улыбнулся немец и, прочистив горло, сплюнул на землю. – Вперед, девочка. Вы первые, мужчины и женщины за вами.

– Да, господин офицер, – ответила я и, подойдя к детям, улыбнулась. – Кто из вас говорит по-немецки?

– Я.

– И я. Немножко.

Откликнулись двое детей. Худенький мальчик с большой головой и девочка, прижимавшая к груди уродливую куколку, сшитую из мешковины. Дети с надеждой смотрели на меня, а я могла лишь криво улыбаться. Как и всегда.

– Переведете остальным. Сейчас мы идем в душевые, а потом…

– К маме? – уточнил мальчик. Сглотнув липкую слюну, я кивнула и выдавила еще одну улыбку.

– Да. Потом ты встретишься с мамой.

– Хорошо, – вздохнул он и, подойдя ближе, взял меня за руку. Это позабавило двух немецких солдат, стоящих рядом.

– Вперед, девочка. Скоро прибудет еще один поезд, – сухо рассмеялся один из них, указывая стволом пистолета в сторону леса. – И постарайся, чтобы они не ныли…

Когда последний поезд с пустыми вагонами покинул лагерь, за мной пришел Вальцман. Капо зевал и яростно чесался. Кто-то из заключенных заразил его вшами, отчего Вальцман поносил каждого встречного. Замолкал он только при немцах, которые обходили его по широкой дуге, боясь тоже подхватить паразитов.

– Иди вперед, – приказал он. – И от меня подальше держись. Литр керосина уже извел, а проклятым тварям все нипочем.

Я не ответила. Только задумчиво посмотрела на Вильгельма Плагге, который стоял у железнодорожных путей и курил. За месяц в лагере офицер осунулся, потерял привычную подтянутость. Одна лишь улыбка и осталась, да и то, скоро и она сотрется. В этом я была уверена. О многом мне сказали глаза Плагге, когда он велел мне замолчать. О многом.

 
В начале ноября лагерь укрыл первый снег. Робкий, мокрый, растаявший с первыми лучами солнца. Но я не отказала себе в удовольствии, пока шла за Вальцманом в барак, и, наклонившись, собрала немного снега в ладони. Холодный, липкий, он тут же растаял, но я все равно глупо улыбалась, сама не зная, чему. Может тому, что снег, превратившись в воду, смыл грязь с моих рук. Может просто обдал душу живительной прохладой. А может напомнил, как ждала я первого снега, кутаясь в отцовский тулуп и лежа на печи. С тех времен, казалось, прошло немало лет. Я перестала видеть сны, в которые иногда приходила плачущая бабушка, а воспоминания истерлись и побелели. Как снег, который растаял в моих ладонях.

Однажды я проснулась посреди ночи от собственного крика, перепугав спящих женщин. Проснулась и, не сдержавшись, рассмеялась, добавив проснувшимся немало беспокойства. Но Марийке, которая тут же подкатилась ко мне, я объяснила причину смеха. И через несколько мгновений со мной смеялся весь барак. А причиной была печеная картошка, которую я увидела во сне. Черные, круглые шарики, лежащие в рдеющих углях почти потухшего костра. Шарики, приносящие сытость. И такие вкусные, если их разломать и посыпать желтое, пышущее паром нутро, солью. Но не это развеселило меня. Картошка попросту исчезала, когда я клала её в рот, оставляя после себя противную горечь. А когда исчезла последняя, я закричала от ужаса и проснулась. То был первый сон за очень долгое время. Такой яркий, такой настоящий… Как тут не закричать? Даже идя за Вальцманом к месту выгрузки, я все равно изредка улыбалась, вспоминая свой ужасный, ночной кошмар. А перед глазами все еще стояла печеная картошка, от которой в воздух поднимался вкусный пар. Но, помимо смеха, тот день принес и слезы…

У места выгрузки было шумно. Кричали немцы, отрывисто лаяли собаки, чувствуя возбуждение и чужой страх. Мрачно возвышался над всем комендант Гот, стоя на помосте. Одетый в черный, кожаный плащ, похудевший и осунувшийся, он напомнил мне гигантскую ворону, которая равнодушно следит, как волки рвут зайца, надеясь, что, когда они уйдут и ей достанется немного падали. О причинах переполоха гадать долго не пришлось. Потому что эта причина стояла в окружении автоматчиков и лающих собак. Трое женщин, пятеро детей и… сильно избитый Вильгельм Плагге в разорванном кителе. Левый глаз офицера заплыл, а само лицо больше походило на кусок разорванного зубами мяса. Черная спекшаяся кровь покрывала кожу, нос и губы, однако здоровым глазом Плагге смотрел на коменданта, а на искалеченных губах застыла знакомая мне улыбка.

Вальцман растеряно замер у помоста, но на капо никто не обращал внимания, как и на других сопровождающих, которые глазели на происходящее. Гот скользнул по мне взглядом, нахмурился и спустился по ступенькам вниз. Но теперь я немного понимала недовольство коменданта. Рядом с избитым офицером стояли заключенные, которых я вчера отводила в газовую камеру. Напуганные, дрожащие, но живые.

– Ты знала об этом, девочка? – недовольно процедил Гот, указывая пальцем на женщин и детей.

– О чем, господин… – я не договорила, потому что комендант неожиданно влепил мне пощечину. Настолько сильную, что моя голова до хруста откинулась назад и шею свело от боли.

– Не смей мне лгать, – прошипел он. – Ты знала, что офицер помогает этим грязным животным сбежать?

– Нет, господин комендант, – глотая слезы, ответила я. Еще одна пощечина. Не такая сильная, но все равно обжегшая кожу.

– Плагге отсылал девчонку, господин комендант, – рука Гота зависла в воздухе. Развернувшись, комендант вопросительно посмотрел на одного из солдат.

– Говори, – велел он, подходя ближе.

– Он отсылал девчонку. Сам отводил заключенных в камеры.

– А еще камеры проверял, – добавил второй солдат. – Перед тем, как завести туда кого-нибудь.

– Говорит, что действовал самостоятельно, Рудольф.

Солдаты послушно отошли в сторону, когда позади раздался знакомый, вкрадчивый голос. Вздрогнув, я поняла, что вижу перед собой того самого офицера, который разговаривал со мной о музыке на приеме у коменданта. Однако в этот раз его лицо было опухшим, словно поспать ему так и не удалось. И в глазах горел недобрый огонек.

– Вранье, – мотнул головой Гот. – В одиночку он бы не смог выводить заключенных из лагеря.

– Одна из женщин подтвердила, что он был один, – поджал губы офицер. Он вытащил из кармана белый платок и осторожно обтер руки. Костяшки на кулаках были сбиты, но мужчина даже не поморщился, когда ткань коснулась ранок. – Впрочем, тут все понятно.

– Просветите меня, – издевательски улыбнулся Гот. Однако офицер лишь кивнул и улыбнулся.

– Понимаю твою злость, Рудольф. Только обрати её на тех, кто действительно виновен, а не на друзей, – язвительно ответил он, заставив коменданта покраснеть.

– Ты сам прекрасно понимаешь, Август, чем это мне грозит, – буркнул Гот, вытаскивая портсигар и зажигалку. Закурив, он бросил злобный взгляд на Плагге, стоящего в окружении, и сплюнул на землю.

– Ты слышал о Жеготе?

– Нет, – мотнул головой комендант. Офицер кивнул и снова улыбнулся.

– Это, так называемый, совет помощи евреям. Группка заговорщиков, которая разрослась до размеров гигантского сорняка. Изначально в ней были поляки, а теперь там предостаточно и немцев. Причем есть даже высокопоставленные офицеры. Всех их объединяет извращенная любовь к еврейским крысам, Рудольф. А то, что делает фюрер, кажется им величайшим злом. Жегота помогает скрывающимся евреям, прячет их у себя и организует побеги из лагерей. Чаще всего при помощи сопереживающих им немцев.

– И как тут замешан Плагге? – воскликнул Гот.

– Как и все они. Мне удалось узнать, что он был переведен из Дахау. За связь с евреями. Помогал им по доброте душевной, позволяя таскать хлеб из пекарни. Доказать это, конечно, не удалось. К тому же помогло многое: молодость, офицерский чин, ранение под Сталинградом. Скорее всего в госпитале на него и вышла Жегота, после чего произошла успешная вербовка. Конечно, он не сознался в этом, но созналась одна из заключенных. Пусть для этого потребовалось пристрелить её крысеныша. И, да, Рудольф. Я не верю, что он действовал один. Он заводил заключенных в камеры, а из камер их выводили другие люди.

– Плевать, – отмахнулся Гот.

– Я бы не был так категоричен. В заборе за вторым блоком обнаружилась дыра, а электричество, оказывается, отключалось во время прибытия поездов. При желании он мог вывести всех, но перестраховывался, предпочитая спасать детей. Наивный дурак. Это его и погубило. Солдат приметил одного крысеныша, когда тот вылез из подсобки крематория, и донес, куда надо. Осталось дело за малым: проследить и схватить.

– И что? Ты заберешь его в Берлин? – мрачно спросил комендант, поигрывая желваками. Он был в ярости и дрожащие пальцы то и дело прогуливались по кобуре.

– Берлин сейчас заботит другое, – туманно ответил офицер и тонко улыбнулся.

– В таком случае, я накажу его сам!

– Я не буду чинить тебе препятствий. К тому же это может быть полезно. Для других, чьи умы могут попытаться смутить лживыми посылами, – офицер пожал протянутую ладонь коменданта, кивнул двум солдатам, сопровождавшим его, и, развернувшись, направился в сторону ворот лагеря. Лицо Гота тут же исказила хищная ухмылка.

– За предательство наказание одно, – громко произнес он, обращаясь и к притихшим солдатам, и к Вильгельму Плагге. – Расстрел. Но расстрел за подобное предательство – слишком мягкое наказание. Наказание должно вселять страх и напрочь убивать дурные мысли, способные родить новое предательство. Наивный дурак, бросивший свою жизнь на плаху за грязных крыс, и умереть должен, как крыса в окружении других крыс. Такова награда предателям Германии. Мейер!

– Да, господин комендант, – откликнулся знакомый мне офицер. Но сказанные комендантом слова, заставили его удивиться. Как и всех, кто собрался в тот день в месте выгрузки заключенных.

– Подготовьте камеру дезинфекции второго блока. А ты, – Гот посмотрел на меня и улыбнулся. – Проводи этих животных в последний путь.

Вильгельм Плагге молчал, пока его, женщин и детей вели под конвоем ко второму блоку. Несмотря на то, что он хромал, офицер шел прямо, стиснув зубы, и смотрел вперед. Иногда он что-то негромко говорил детям, которые шли рядом, или женщинам.

Перед входом в камеру, его не раздели догола, как остальных несчастных. Оставили одну рубашку. Дети жались друг к другу, с ужасом смотря на коменданта. Послышалось тихое хныканье. Лишь Плагге все так же улыбался. Ему позволили выкурить сигарету и эту сигарету он выкурил неспешно, не обращая внимания на раздраженное сопение Гота. Я же, повинуясь неожиданному порыву, подошла к нему ближе и заглянула в глаза. Где-то там, глубоко внутри, за показной бравадой и улыбкой, я углядела и боль.

– Я мог спасти больше, – шепнул он мне. Во взгляде мелькнуло сожаление. – Мог. Но боялся.

Я не ответила. Только вытащила из кармана деревянную голубку и протянула её офицеру. Плагге поджал губы и взял игрушку.

– Я не могу дать тебе ничего взамен, – тихо ответил он, лаская игрушку пальцами.

– Вы дали многое другим, господин офицер, – так же тихо ответила я. – Держите её рядом с сердцем. До самого конца.

Я успела забрать голубку прежде, чем тело Плагге засунули в печь. Игрушка еще хранила тепло. Тепло тела и тепло сердца. Изгнать его не мог даже холодный ветер, вновь налетевший на лагерь с холмов. Возвращаясь с Вальцманом в барак, я на миг оглянулась и посмотрела на торчащую над лесом трубу крематория. Из неё в небо валил густой, черный дым. Слез не было. Они пришли позже. Ночью. Тихие, но искренние. Как улыбка человека, который пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти других.


Глава седьмая. Марш смерти. 


После происшествия с Вильгельмом Плагге, комендант Гот словно сошел с ума. Его подозрительность переросла в паранойю, и он почти каждый вечер напивался до беспамятства. В эти дни компанию ему составляли другие офицеры. Иногда они приходили с женами, заставляя коменданта мрачнеть еще сильнее. На этих сборищах улыбок и смеха почти не было. Немцы, разделившись на группы, тихо пересказывали друг другу последние новости. И для немцев они были безрадостными.

– Русские медленно, но верно освобождают Польшу, – хмыкнул один из офицеров. Он сидел рядом с Готом, в его бокале тоже был коньяк, но офицер почти не пил. Вместо этого он курил одну сигарету за одной, и очень скоро Елена открыла окна, чтобы хоть немного проветрить гостиную. Гот искоса на меня посмотрел и криво улыбнулся. За последние месяцы комендант превратился в высохшего человека с горящими, безумными глазами, и это безумие коньяк распалял лишь сильнее.

– Я знаю, – коротко кивнул Гот. – Телеграммы из Берлина приходят почти каждый день. Проклятые твари пытаются взять нас в кольцо. Союзники летом высадились в Нормандии, теперь еще и русские подняли головы.

– Значит ли это, что лагерь придется закрыть? – тихо спросил офицер. Пусть говорил он почти шепотом, я все слышала, и на мое счастье, комендант не обратил на это внимание.

– Не сразу, – недовольно протянул он, делая внушительный глоток из бокала. – Химмельсдорф имеет важное стратегическое значение. Этот лагерь крупнейший. Пять крематориев… сейчас строятся еще три. Боеспособный гарнизон и множество рабочих рук. Дураку понятно, Дитрих, что мы будем обязаны принять всех…

– Есть новости? – прищурился офицер. Гот снова кивнул. Его глаза задумчиво блеснули.

– Есть. Но об этом потом, – вздохнул он и поднял пустой бокал. – Тебя нужно просить, девочка?

– Нет, господин комендант, – тихо ответила я и, взяв бутылку, долила коньяк в бокал.

Но мне, как и каждому заключенному, очень скоро стало понятно, о чем говорил комендант. В конце ноября в лагерь потянулись караваны узников из других лагерей. Поезда приходили так часто, что на сон времени не оставалось. Спотыкаясь, я вела несчастных по тропе в лес до второго блока, и тут же возвращалась обратно, где меня ждали другие – напуганные, замерзшие, голодные. Им не было нужды что-то говорить. Люди понимали, зачем их привели в лагерь. И покорно склоняли голову, проходя в газовые камеры.

Печи крематориев работали целые сутки. От удушливой вони, расползшейся по лагерю, невозможно было дышать. И с неба постоянно сыпал черный снег, ложащийся на землю хрустящим одеялом. В ночи то и дело слышался треск ружей, разбавлявшийся глухой автоматной очередью. А потом другие узники тащили по снегу к крематориям тела тех, кто пытался сбежать. Мужчин, женщин, детей.

В рытье ям больше не было необходимости. Гот перегнал почти всех заключенных на работу во второй блок. Склады Канады-два были забиты до потолка чемоданами, сумками и тюками, которые никто не разбирал. Эти вещи попросту сгружали в пустые вагоны и вывозили из лагеря в неизвестном направлении. Но и этого было мало. Склады все равно были переполнены.

Немцы тоже словно озверели. За малейшее неповиновение заключенных расстреливали, а потом бросали тела на телегу, которая везла их к крематорию. Напрасно взывали с мольбой те, кому не посчастливилось повредить руку или ногу. Ответом им был глухой лязг затвора и выстрел, которого они уже не слышали. Заключенные бесплотными тенями сновали от стены к стене, вжимались худыми спинами в ледяной камень и еле заметно шевелили губами. Молясь, чтобы идущий навстречу охранник не выстрелил в спину.

В тень превратилась и я. От недосыпа, от скудной еды, которую урезали всем заключенным. Даже сытые капо вынуждены были голодать, но вместо сострадания получали лишь мстительные смешки. В начале декабря умер Вальцман. Его за бараком нашла охрана. Капо лежал на земле, согнув сведенные судорогой ноги, а рядом с ним на снегу лежало зерно. Зерно, которым травили расплодившихся крыс. Зерно, которым Вальцман набил свой пустой желудок. Его не стали тащить в крематорий. Охрана просто выбросила тело через забор в овраг, где на бывшего узника тут же набросились голодные крысы. Но со временем и на такое перестали обращать внимание. Людей больше заботила собственная жизнь, чем чья-то другая.

Участились и побеги. Заключенные, отчаявшись, бросались на проволоку, а по их телам к свободе лезли другие. Утром их привозил в лагерь очередной конвой и выгружал окоченевшие тела на грязный снег рядом со входом в крематории. Но однажды утром, услышав над лагерем очередную сирену, мое сердце екнуло. Словно случилось что-то плохое.

В барак ворвались солдаты и, не стесняясь, пинками и дубинками выгнали всех женщин на мороз. Жалась к Марийке Златка. Куталась в засаленный тулуп Фая, злобно смотря на рявкающих немцев. Потупившись, дрожала от холода Ханна, изредка заходясь в удушающем кашле. Так поступили с каждым бараком, и чуть позднее стала понятна причина громкой побудки. Побег. Очередной побег.

Возле ворот в лагерь стоял Рудольф Гот. Он был одет в теплое пальто, но его лицо было красным от злости. А виной всему пятеро человек, в одном из которых я узнала Борьку. Борька сильно похудел, лицо украшали кровоподтеки, но взгляд все еще горел от ненависти, когда мальчишка смотрел на немцев.

– Всем известно наказание за побег, – громко произнес Гот. Его голос гремел над головами, заставляя заключенных ежиться от страха. – Но теперь даже смерть не может остановить грязных свиней, которые с тупой обреченностью бросаются на колючую проволоку. Им кажется, что там… свобода. Но её там нет. Есть только смерть. И смерть легкая, что является непозволительной роскошью для таких, как вы.

– Ты бы быстрее говорил, а? – усмехнулся один из беглецов. Я вздрогнула, услышав родную речь. Как давно я её не слышала и сейчас сердце обдало теплом. Пусть и на короткий миг. – Холодно жопу-то морозить.

Остальные заключенные тихо рассмеялись. Даже на губах Борьки мелькнула презрительная улыбка. Но Гота их слова не смутили. Он даже не попросил меня их перевести. Словно знал, что услышит ругань и оскорбления.

– Но наказание вы получите. То, какое заслуживаете. Мейер!

– Да, господин комендант, – откликнулся офицер, подбегая к Готу.

– Из какого барака эти свиньи?

– Шестого, господин комендант.

– Вывести шестой барак вперед, – Гот дождался, когда охрана, без устали работая прикладами и дубинками, выполнит приказ, после чего довольно улыбнулся. – Расстрелять!

– Есть! – рявкнул Мейер. От ужасающего грохота заложило уши, а крики несчастных, которых рвали на части пули, заставляли сердце кровоточить. Произошедшее заняло всего пару мгновений, но эти мгновения показались мне вечностью. Когда все закончилось, Гот подошел ближе к беглецам и усмехнулся, оглядев их бледные лица.

– Что ж ты за зверь такой? – тихо произнес один из беглецов. Худой, с перебитым носом и обвислыми усами мужичок. Он поджал губы и покачал головой, после чего резко бросился на Гота с голыми кулаками.

Громыхнул еще один выстрел. Мужичок, споткнувшись, повалился на грязный снег, который быстро пропитался кровью. Гот вновь поднял пистолет и выстрелил. Еще один беглец упал на снег, но остальные остались стоять, как стояли. Крепко, твердо, смотря коменданту прямо в глаза. Еще один выстрел. Еще один…

Борька потрясенно вытер кровь с лица и, подняв глаза, невидяще посмотрел на Гота. Однако комендант стрелять не стал. Он подошел к мальчишке почти вплотную и, склонив голову, посмотрел ему в глаза. Но Борька нашел в себе силы и, издевательски улыбнувшись, разорвал рубаху, обнажив грудь. Впалую, бледную, всю в синяках.

– Ты тоже жаждешь смерти, – тихо произнес Гот. Борька не ответил. Только снова улыбнулся. Он не дрогнул, когда ствол пистолета коснулся кожи. Наоборот, в глазах мальчишки блеснул довольный огонек. – Какой знакомый взгляд. Ненависть и… надежда. Верно ты думаешь, что попадешь в Рай, если умрешь. Так, мальчик? Мученик, твердо смотрящий в глаза смерти.

Комендант неожиданно рассмеялся, заставив Борьку нахмуриться. Готу было плевать, понимает ли его мальчишка или нет. Он просто упивался каждым словом, зная, что поймут остальные заключенные.

– Мученики заслуживают Рай, – Гот ткнул носком сапога тело одного из беглецов. – Но они умерли быстро и без мучений. Какие это мученики? Но я добр, мальчик. Я дам тебе возможность заслужить. Мейер!

– Да, господин комендант.

– Веревку.

 
Борьку повесили на воротах. Его худенькое тело слабо покачивалось на холодном ветру, а в стеклянных глазах застыло удивление. Гот заставил остальных заключенных стоять и смотреть, как вешают мальчишку. Он заставил всех смотреть, как капо загружают в телегу тела расстрелянных и беглецов.

– Надеюсь, урок усвоен, – задумчиво обронил комендант. Но смотрел он почему-то на меня. А я не могла отвести взгляд от Борьки, который висел в петле на входе в лагерь. Над телом мальчишки чернела циничная надпись. «Рай нужно заслужить».

– Ты все еще думаешь, что я жесток, девочка? – спросил меня вечером Гот. Он, как обычно, сидел во главе пустого стола, рядом пепельница и бокал с коньяком. В глазах хмельная торжественность, а язык уже начинает своевольничать. Комендант вздохнул, не услышав ответа. Он и так знал, каким он будет. – Ты так думаешь. Веришь в это. Хотя мальчишке была дарована легкая казнь. Подумаешь, удавили на веревке. Зато теперь он мученик, которым так отчаянно хотел стать. Есть только одна проблема. О нем уже забыли, девочка. Он – всего лишь грозное предостережение остальным, кто вздумает бежать. Окоченевший труп, смотрящий пустыми глазами в небо. Как тысячи до него. Только те упокоились в пылающем жерле, а этот висит над воротами. И он будет висеть, девочка. Пока остальные не поймут.

– Они не поймут, господин комендант, – тихо ответила я. Гот уловил злость в моем голосе и поморщился.

– Значит я буду вешать до тех пор, пока не поймут.

– Даже такая смерть для них – свобода, господин комендант.

– Знаю, – отмахнулся он, опрокинув бокал. Размазав остатки коньяка по столу рукавом, он протянул бокал мне и приказал. – Налей. Ты тоже жаждешь свободы, да?

– Да, господин комендант, – ответила я. За год я поняла, когда можно дерзить, а когда стоит молчать.

– И ты знаешь, что не получишь её.

– Да, господин комендант, – кивнула я. – Пока надежда горит в моих глазах.

– Я видел многое, – задумчиво протянул он. Затем, неловко закурив, продолжил. – Видел, как немецкие солдаты блевали от вида собственных друзей, которых размазало по стене танковым снарядом. Видел, как они смотрели в пустоту, когда бой оканчивался. Видел, как они ломались. Но ты… Ты до сих пор сопротивляешься, девочка. Почему? Ты думаешь, что сильнее немецких солдат? Что еврейские отродья, которых ты каждый день отводишь в газовые камеры, превратились для тебя в обыденность? Впрочем, не отвечай. Я и так знаю ответ. Более того. Я видел его. Однажды мы окружили дом, в котором засели русские. Их было человек десять, но они держали этот дом целый месяц. Отстреливались, ругались, теряли своих… но так и не уступили ни кусочка земли, на которой стояли. Три сотни немцев не могли выбить этих дикарей из дома на протяжении месяца. А потом у них попросту кончились припасы. И, нет, девочка. Они не сдались, как мог бы подумать любой. Они пошли на нас с голыми руками. Их всех покосил пулемет. Как стальная коса, что проходится безжалостно по сорнякам. Они предпочли умереть свободными за этот кусок земли и камня, который потом еще несколько раз переходил из рук в руки. Это ваша природная упертость. Ваша надежда… Я увидел её в глазах того мальчишки и убил его. Потому что знал, что он все равно побежит снова. Его не остановит расстрелянный барак, его не остановят зубы овчарки, его остановит только смерть. И тогда он успокоится, получив долгожданную свободу. О ней ты мечтаешь, ведь так? Молчи. Я знаю, что это так. Убив себя, ты признаешься в собственной слабости. Не попробуешь эту свободу на вкус. Но ты не получишь свободу. Даже если нам суждено покинуть лагерь, я заберу тебя с собой, девочка. В Германию… или Ад. Все едино, на самом деле. Но я увижу, как гаснут твои глаза. Увижу, как умрет в них надежда.

Я промолчала, разглядывая узор ковра. Но Готу не нужны были ответы. Он и так сказал слишком много.

 
Вернувшись в барак, я забралась на свое место и, закутавшись в пиджак, закрыла глаза. Но сон, обычно сразу же меня сражавший, почему-то не спешил приходить. Я слышала голодный писк крыс под досками пола. Слышала влажный кашель Ханны и тихий, успокаивающий голос Златки. Чувствовала кислый запах пота, намертво въевшийся в нары, в стены и в одежду заключенных. Чувствовала холод, медленно подбирающийся к моему сердцу.

Потрескивала в уголке печка, возле которой грелись женщины. Они тянули к робкому огню натруженные, мозолистые руки, стремясь хоть немного вобрать внутрь себя тепло. В их усталых глазах не горела надежда. Только обреченность и смирение. Они жили одним днем. Одним днем они умирали.

– Скоро каждый пройдет по дороге смерти…

До меня донесся тихий голос Фаи. На нее давно никто не обращал внимания, как и на её безумные слова. Только Марийка по привычке нахмурилась и запустила в женщину камешком.

– Опять ты про ужасы свои, – проворчала она. Ханна хрипло рассмеялась, а потом закашлялась. – И так тошно. Молчала бы.

– И ты пройдешь, – не унималась Фая, указывая костлявым пальцем на Марийку. – И ты…

– Я и так одной ногой в могиле, – поморщилась Ханна и снова закашлялась. – Не воздух тут отравлен. Души отравлены.

– Могила ваша будет жаркой. Согреет она ваши кости, – рассмеялась Фая. Её глаза блестели во мраке барака непривычно ярко.

– Чего еще ждать от неё, как не ужасов на ночь, – вздохнула Марийка, посмотрев на меня. – Но слушать не надо, дочка. И так жизнь тяжелая, а если гадость её слушать, так вконец с ума сойдешь.

– Собака жрать тебя будет, – запнувшись, ответила Фая, пристально смотря на Марийку. Но та в ответ рассмеялась.

– Да и пусть. Если там теплее, чем здесь, пусть жрет. Приятного аппетиту пожелаю, – она пробормотала что-то еще на незнакомом мне языке и осенила себя крестом. Теперь настал черед Фаи смеяться.

– Ни крест ни спасет, ни надежда, – тихо добавила она. – Каждый пройдет по дороге смерти. Да не каждый Рай заслужит.

– А ты-то сама? – зло бросила Златка, штопая одежду. – Тебе-то за язык уж точно дорога в Ад.

– Не сейчас… но скоро, – пробормотала Фая. Вздохнув, я поднялась со своего места и, подойдя к женщине, погладила её по плечу.

– Хватит, пожалуйста, – тихо сказала я, присаживаясь рядом. – Лучше поспать. И силы поберечь. Завтра они понадобятся.

– Чего ты с дурной этой возишься, – сплюнула на землю Марийка. – Спи, дочка. Самой силы нужны. Бледная, как свечка.

– Не сейчас… не сейчас, – повторила Фая, смотря мне в глаза. Сердце сдавила на миг ледяная лапа и тут же отпустила, словно её и не было вовсе. – Не сейчас… Не ты. Не сейчас.

С того дня каждый раз идя на работы и возвращаясь в барак, я натыкалась взглядом на Борьку, который продолжал качаться на ветру над воротами. Гот запретил его снимать и каждый заключенный нет-нет, да бросал на несчастного мальчишку косой взгляд.

Побегов меньше не стало. Каждый утро конвой выбрасывал на мерзлую землю перед воротами очередных беглецов. Только мертвых. Понимая, что их ждет, и что ждет барак, люди предпочитали умереть, но не давались немцам живыми. И это очень не нравилось Рудольфу Готу. Пусть он равнодушно осматривал их тела и самолично пускал по пуле в бритые затылки, его выдавали глаза. Комендант надеялся сломить людей, лишить их шанса на побег, но даже тогда заключенные предпочитали неизвестность и вероятную смерть дальнейшей жизни в лагере.

Кто-то, устав от скудной еды и тяжелой работы, совершал короткий побег. Остальные заключенные называли его «шагом в Рай», но на деле это оказывалось самоубийством. Человек вырывался из строя по пути на работу и со всех ног бежал к ограде с колючей проволокой. Если ему везло, ток убивал его мгновенно и почти безболезненно. Надо только успеть скинуть рубашку. Если везло меньше, то «шагающего в Рай» сражала пуля часового на сторожевой вышке или очередь из автомата охранника. Если совсем не везло, и пуля не убивала, то такого беглеца по приказу коменданта засовывали в печь крематория еще живым. Я часто слышала отчаянный вой обреченного, когда истопник нажимал на кнопку, запуская печь. Но и это не могло остановить людей от «шага в Рай». Не помогал даже усиленный конвой и собаки.

Каждый день в лагерь прибывало все больше и больше людей. Эти марши смерти почти всегда проходили в полном молчании. Тысячи больных, замерзших и голодных заключенных смиренно шли от ворот лагеря ко второму блоку, чтобы закончить свою жизнь в раскаленной печи. В какой-то момент крематории перестали справляться с таким наплывом, и мрачный Гот отдал другой, более страшный приказ.

Офицеры заставляли новоприбывших рыть гигантские ямы, а потом попросту расстреливали несчастных и сбрасывали их в собственноручно вырытую могилу. Над бескрайними полями за территорией лагеря в те дни часто звучала громкая и веселая музыка. Моцарт, Шопен… Сделано это было не ради того, чтобы успокоить узников. А чтобы заглушить звуки выстрелов, которые звучали над полями чаще голосов. Эти ямы закапывали заключенные лагеря. И я в том числе…

Со мной работала Рутка и старый Шломо. Руки старика постоянно дрожали, но он, закусив губу, вновь и вновь налегал на лопату, вгрызающуюся в мерзлую землю. Одного взгляда на притихшую внучку ему хватало, чтобы силы, покинувшие тело, возвращались в десятикратном размере. Это веселило охрану, но на лицах остальных заключенных улыбок не было. Только тупая покорность. И если я давно уже привыкла к зверствам немцев, то каждый взгляд на Рутку разбивал мое сердце. Вновь и вновь.

Бледная девочка молча таскала огромные комья смерзшейся земли, сбрасывала вместе с другими заключенными тела в яму, и молча сидела в стороне, когда капо привозили большую кастрюлю с похлебкой. Ела она мало и часто плакала, когда думала, что её никто не видит. Лишь старый Шломо мог уговорить её хоть немного поесть. В глазах старика блестели слезы, но он выдавливал из себя улыбку и протягивал девочке тарелку дрожащей рукой. И снова улыбался, если Рутка нехотя, но все же начинала есть.

 
– Дедушка сказал, что скоро это кончится, – тихо произнесла она, пока мы сидели на куче вырытой земли и ели горячую похлебку. Пусть в этот раз хлеб достался только капо, я была благодарна и за то, что дали. Рутка, съев свою порцию, отложила тарелку в сторону и, вытащив из кармана страшненькую куколку Лоры, которую я подарила, прижала её к груди.

– Что кончится? – осторожно поинтересовалась я. Обычно Рутка предпочитала молчать и смотрела себе под ноги невидящим взглядом, пока её кто-нибудь не звал по имени.

– Это, – ответила девочка, обведя рукой огромную яму. Яму рыли несколько дней и на дне уже лежали первые несчастные, которых очень скоро закроют собой другие. – Дедушка говорит, что это испытание. Тот, кто сохраняет твердость духа, тот получит милость Бога.

– Так и есть, – робко улыбнулась я, но Рутка улыбку не поддержала. Девочка вздохнула и пожала плечами. – Ты в это не веришь?

– Нет, Элла. Никто не верит. Даже дедушка, хоть он и говорит другое. Я знаю, он хочет меня успокоить. Но я слышу, что он плачет. Ну… перед сном, когда ему кажется, что никто не слышит.

– А может так и надо, – задумчиво хмыкнула я. – Верить, как говорит твой дедушка.

– Я не могу верить, – глухо ответила Рутка. Она резко вытерла ладонью слезы и вымученно улыбнулась. – Вчера я сказала дедушке, что не верю в Бога.

– Почему?

– Если Бог и правда есть, он бы не допустил такого. Но знаешь, Элла. Если он правда есть, ему придется умолять меня о прощении. Всех нас умолять.

– В одном твой дедушка все-таки прав, – собравшись с мыслями, ответила я. Рутка удивленно на меня посмотрела и заинтересованно склонила голову. – Иногда надо верить. Даже если тяжело и совсем не хочется.

– А ты веришь, Элла? – тихо спросила девочка, прижимая к себе куколку. Я, робко улыбнувшись, кивнула. – В Бога?

– Я просто верю. Надеюсь и верю в то, что однажды утром в лагере не будет ни одного немца. Верю, что будут открыты ворота и любой… абсолютно любой сможет пройти через них и вернуться домой.

– И евреи?

– Каждый, Рутка. Абсолютно каждый.

Девочка не ответила. Лишь шмыгнула носом и кивнула. А потом придвинулась ближе и прижалась к моему бедру. Когда я обняла её, Рутка вздрогнула и тут же тихонько рассмеялась. Но не отстранилась. Напротив, прижалась еще сильнее, ища тепла и поддержки. Охранник, проходящий мимо, косо на нас посмотрел и ехидно усмехнулся. Но мешать не стал. Словно и в его черном сердце хоть на миг, но появилось тепло.

– Когда мы приехали в лагерь, дедушка соврал, – чуть помолчав, неожиданно произнесла Рутка. – Он сказал, что врать – это грех, но соврал. А когда я спросила, зачем он это сделал, дедушка заплакал и сказал, что спасал меня.

– Что он сказал? – спросила я. Рутка чуть подумала и наморщила нос, вновь заставив меня улыбнуться.

– Там был господин Вехтер. Он искал полезных. Для склада. И дедушка сказал, что он бухгалтер.

– Но дедушка не бухгалтер, да? Он скрипач, – вспомнила я давний разговор с Шломо.

– Ага. Но считать он всегда умел. И господин Вехтер захотел дедушку забрать к себе на склад. Но дедушка попросил еще и меня забрать. И маму с папой, – Рутка нахмурилась и в глазах снова заблестели слезы. – Маму и папу не разрешили забрать. Господин Вехтер сказал, что они бесполезные и их увели куда-то. Дедушка говорит, что однажды они вернутся… но я ему не верю. Их убили. Я знаю. Как остальных. Той ночью дедушка плакал, думая, что я не слышу. И сейчас дедушка мне врет. Когда говорит, что скоро все кончится.

– Не суди его строго, Рутка, – вздохнув, ответила я. – Знаешь, моя бабушка говорила, что ложь во благо, спасительная ложь. Твой дедушка хотел тебя спасти. И я уверена, что он сделает это столько раз, сколько потребуется.

– Даже если это грех?

– Даже если это грех. Просто он очень сильно тебя любит.

– И я его люблю. Хоть он и ворчит, – буркнула девочка и тихонько рассмеялась. Но стоило ей взглянуть на яму и стоящих рядом с ней немцев, как веселье словно ветром сдуло. Передо мной вновь сидела взрослая женщина, пусть и выглядела она, как ребенок. Однако Рутка мотнула головой и повернулась ко мне. – Элла, лучше расскажи о лагере, в котором не будет немцев. А? И как мы вместе пойдем к воротам и нас никто не остановит. Ты, я и дедушка.

– Так и будет, Рутка, – улыбнулась я. Девочка почесала нос и тяжело вздохнула.

– Ты тоже врешь. Как дедушка. Но мне хочется верить.

– Значит, верь, – кивнула я и указала рукой на видневшиеся вдалеке ворота. – Видишь дорогу?

– Ага. По ней машина едет с солдатами.

– Да. По этой дороге мы и пойдем домой. Только никаких солдат на ней не будет.

– Летом?

– Что «летом»?

– Летом пойдем?

– Весной, – чуть подумав, ответила я. – Весной природа расцветает. И не так жарко. Поля будут зелеными, на них распустятся цветы, а в воздухе загудят пчелы, собирая нектар. Ворота лагеря будут открыты настежь, и никто не помешает нам выйти.

– Даже господин Вехтер?

– Ни господин Вехтер. Ни комендант, – состроив злое лицо, ответила я. Рутка улыбнулась и вновь ко мне прижалась. В её глазах я увидела то, чего уже давно не видела… Надежду. Словно девочка и правда начала верить в ту сказку, что я ей рассказывала.

– А папа с мамой? Они же тут останутся, да? Навсегда… – тоскливо протянула она.

– Нет. Они тоже пойдут с тобой.

– Правда?

– Правда. Они будут вот тут, – я осторожно коснулась пальцем левой стороны груди Рутки. – В твоем сердце.

– У меня кроме дедушки никого нет.

– Ну, у тебя есть я.

– Правда? – и вновь глаза девочки зажглись. Я не успевала удивляться, как меняется её настроение.

– Конечно. Мы же все вместе пойдем. Я, ты и твой дедушка… Анна и Ева… Феликс, Лора, Роберт… Вильгельм…

– А они хорошие?

– Да, Рутка. Хорошие.

– Значит, мы возьмем их с собой.

– Так и поступим, – улыбнулась я. Казалось странным просто сидеть и болтать, когда рядом с тобой огромная яма, на дне которой одна лишь смерть. Но я мотнула головой, отогнав дурные мысли, и посмотрела Рутку. – Так что не ругайся на дедушку, если тебе кажется, что он тебе врет. Он делает это потому, что любит тебя.

Рутка кивнула и, неожиданно сорвавшись с места, бросилась к сидящему неподалеку Шломо. Солдат, стоящий у края ямы, вздрогнул. Лязгнул затвор винтовки, но выстрела не последовало. Он просто оторопело смотрел на девочку, которая обнимала плачущего старика. Шломо все понял, когда поймал мой взгляд. Губы старика беззвучно прошептали одно слово. Но я все поняла и, поджав губы, кивнула.

– «Спасибо», – сказал он.

Я не ответила. Лишь тяжело вздохнула, увидев вдалеке колонну заключенных, которых сопровождали вооруженные охранники. Сказка кончилась. Вернулась реальность и боль.

 
Поначалу казалось, что комендант забыл обо мне и своей странной цели. Куда больше его заботили толпы заключенных из других лагерей. Целыми днями Гот только и делал, что занимался этим вопросом. Он выбил из Берлина еще больше солдат, распорядился начать строительство еще двух крематориев и почти перестал обращать на меня внимание. Но это было не так.

Как только порядок был восстановлен и конвейер смерти заработал так, как надо, Гот вернулся к излюбленным занятиям. Дни он проводил в прогулках по лагерю, наблюдая, как заключенные роют ямы. Самолично следил за расстрелами и наказывал тех, кто работал слишком медленно по его мнению. Вечера Гот проводил, как и всегда, за бутылкой коньяка и пространными беседами, в которых мне тоже приходилось участвовать. Но я видела, что с каждым днем комендант мрачнеет все сильнее.

А виной всему положение на фронте. Слухи, уже не стесняясь, летали по лагерю. Передавались из уст в уста. Негромко звучали ночью в бараках и днем на селекции, которая никуда не делась. Дошло до того, что к Готу перестали приезжать делегации других офицеров. Поначалу они вежливо отказывались, а затем попросту игнорировали приглашение, чем повергали Гота в ярость. Во время одного из таких припадков он схватил телефон и швырнул в Елену. Повезло, что провод оказался крепче и телефон упал на пол в нескольких шагах от девушки. Лишь один, уже знакомый мне офицер, составлял компанию Готу долгими, пьяными вечерами. Штурмбаннфюрер Август Кох. Именно он занимался расследованием дела Вильгельма Плагге и был близким другом коменданта. На лице Гота всегда расцветала улыбка, когда на пороге появлялась мрачная фигура офицера. И Гот, и Кох не стеснялись никого из прислуги, обсуждая свои личные дела. Словно ни меня, ни Елены, ни остальных попросту не существовало.

– Ты сам понимаешь всю сложность ситуации, Рудольф.

Офицер вольготно расположился на стуле и, закинув ногу на ногу, наслаждался сигаретой и бокалом коньяка. Гот, сидящий напротив, был мрачнее тучи. Днем коменданту пришлось расстрелять и закопать полторы тысячи человек, потому что очередь в газовые камеры была слишком большой.

– Не подумай, что меня волнуют эти крысы, Август, – вздохнул он. – Волнует то, что это сказывается на охране лагеря. Ты видел, кого мне присылают из Берлина?

– Детей, – улыбнулся Кох.

– Детей, не державших в руках оружия. Молодых и идейных, кому не нравятся заветы фюрера. Думаешь, Плагге был один? Я уверен, что таких несколько десятков. И это только в моем лагере, Август. Вчера я отправил в карцер солдата, который протянул еврею кусок хлеба. А что будет завтра? Они обниматься начнут?

– Понимаю, – хмыкнул офицер. – Но сейчас каждый солдат на счету. Ситуация на фронте тяжелая. Я сам через две недели отбываю во Францию. Многие лагеря ликвидируют из-за наступления. А твой… твой самый крупный в Польше.

– И от меня требуют невозможного, – махнул рукой Гот. Немного коньяка выплеснулось на ковер, но коменданта это давно не волновало. После отъезда фрау Лоры и детей, он закрывал глаза на многое. – Ты слышал, что случилось днем?

– Да.

– Очередь, Август. Очередь, которая еле двигалась. И это при том, что все крематории и газовые камеры работают на полную.

– Возможно у меня есть для тебя радостные новости, – вновь улыбнулся Кох. Он подался вперед и накрыл ладонь коменданта своей ладонью. – В начале года ты получишь свободу.

– О чем ты говоришь? Я не получал…

– Приказ готовится, – перебил его офицер и, косо на меня посмотрев, понизил голос до шепота. До меня донеслось только одно слово. Но и этого хватило, чтобы сердце вновь сдавила холодная лапа. «Ликвидация». И я была уверена, что эта ликвидация ничего хорошего с собой не принесет. Однако на бледных щеках Гота расцвел румянец, сделав коменданта похожим на жуткую, восковую куклу.

– Хоть какие-то хорошие новости, – вздохнул он и, закурив, откинулся на стуле. – Почти год я не видел Лору. Не видел детей. Меня тошнит от вони, Август. От крыс, которые и не думают кончаться. Только коньяк позволяет мне оставаться на плаву.

– Не злоупотребляй, Рудольф. Коньяк хорош в особые моменты, а не в качестве замены воды, – многозначительно улыбнулся офицер. Свой коньяк он цедил медленно, в то время, как комендант выпил уже четыре бокала. – Но, повторюсь, я прекрасно тебя понимаю. Тебе осталось потерпеть немного.

– Начало года? – переспросил Гот.

– Начало года, – кивнул Кох, подняв свой бокал. Бокалы соприкоснулись, разбавив разговор хрустальным звоном. Но я все равно услышала в этом звоне звук погребального колокола.

– Чуть не забыл. У меня для тебя подарок, – буркнул комендант и махнул Елене, стоящей у входа в гостиную. Девушка кивнула и вышла в другую комнату.

– Подарок? – глаза офицера жадно блеснули. – Право, ты меня балуешь, Рудольф.

– Ничуть, – отмахнулся комендант. – Сейчас с этим проще. Ты сам видел, сколько человек проходит через ворота лагеря каждый день.

– Лиза будет рада, – улыбнулся Кох. – Ты видел её коллекцию?

– Видел. Жены офицеров только о ней и говорят, – кивнул Гот. – Кто-то восторгается, кто-то крутит пальцем у виска. Но я не сужу людей за их увлечения.

– Поэтому наша дружба крепка, как никогда.

Офицер замолчал, когда Елена вошла в гостиную и положила перед ним на стол большой сверток из зеленой ткани. Не теряя времени, он развязал веревку и, раскрыв сверток, довольно улыбнулся. Мне хватило одного взгляда на «подарок», чтобы желудок скакнул к горлу, а голова закружилась. Внутри свертка лежала кожа. Человеческая кожа, украшенная татуировками. Кожа была высушена и выдублена, словно из неё что-то собирались сделать. Осознание этого выбило землю из-под ног и если бы я не схватилась за стул, то точно бы упала в обморок. К счастью, ни комендант, ни его гость на мое поведение не обратили никакого внимания. Они были слишком заняты разглядыванием «подарка».

– Недели три назад прибыли циркачи. У двоих живого места на коже не было. Все в этих дурацких рисунках, – хмыкнул Гот. Он щелкнул пальцами и поднял пустой бокал. Елена, наполнив его, тут же отошла в сторону. Однако на лице девушки не было видно отвращения. Словно таким её не удивить.

– Прекрасно, Рудольф, – с жаром воскликнул Кох. – Лиза, без сомнений, будет рада. Прекрасные образцы.

– А, не за что, – снова махнул рукой комендант. – Мне не жалко.

Мужчины синхронно рассмеялись и бокалы вновь хрустально зазвенели. Я же, не мигая, смотрела на раскрытый сверток. И человеческую кожу, которую комендант с кого-то содрал, чтобы сделать офицеру «подарок».

 
На следующий день, когда меня и остальных заключенных снова выгнали рыть ямы, я набралась смелости и подсела на обеде к Шломо. Старик с улыбкой наблюдал за Руткой, которая тихонько о чем-то разговаривала со своей куколкой, но, увидев меня, похлопал по бревну шершавой ладонью, приглашая сесть.

– Я вижу в твоих глазах вопрос. Вижу и то, что ты боишься задать его, – улыбнулся он.

– Так и есть, – вздохнула я, тоскливо улыбнувшись. Затем, посмотрев по сторонам, рассказала старику все, что услышала в разговоре Гота и Коха. Но к моему удивлению, Шломо воспринял рассказанное спокойно. Только в глазах его – больших и слезящихся – мелькнуло на миг сожаление.

– К этому все и идет, – старик махнул рукой на яму. – Сначала они, а потом мы. Господин Вехтер тоже тревожится. Некому разбирать склады, а комендант на просьбы о рабочих только отмахивается. Евреи, идущие из других лагерей, рассказывают, что позади них смерть. Да и впереди тоже. Я подходил к господину Вехтеру. Кланялся… Не за себя просил. Что я? Я прожил долгую жизнь, Элла. Я пережил жену, дочь… А теперь у меня осталась только внучка. Она еще и жизни не видела. Только лагерь этот, да смерть, что каждый день лица касается.

– Но вас же не тронут, – тихо ответила я, когда старик замолчал. – Вы – полезный, Шломо.

– Полезный, пока нужен. А как не нужен стану, так сразу… или в яму, или в печь. Но господин Вехтер обещал, что Рутку не тронут. Что оставят её. До конца. Понимаешь? Если мне придется пройти тропой смерти, то пусть хоть она на нее не ступит. Но я тебя еще попросить хотел, – замялся Шломо. Я видела, что старику неловко и, улыбнувшись, коснулась его шершавой ладони. Он улыбнулся в ответ и осторожно сжал мою ладонь морщинистыми пальцами. – Если со мной что случится, пригляди за ней. Пожалуйста…

– Конечно, – кивнула я, еле сдерживая слезы. Шломо покачал головой и, вздохнув, посмотрел на Рутку.

– Господин Вехтер слово дал, да только слово его, что кукушка… Из гнезда в гнездо скачет. А ты… привязалась Рутка к тебе. С тобой только и улыбается. А ночью плачет, пока не уснет. К чему я… А, да! Я, как уйду, ты Рутку не бросай, Элла.

– От меня это не зависит, – тихо ответила я. Правда ранила старика, но по улыбке я поняла, что лучше уж правда, чем гладкая ложь. А лжи в лагере хватало.

– И это понимаю, – снова вздохнул Шломо. – Но если есть хотя бы маленький шанс, то я уже буду тебе за это безмерно благодарен.

– Я сделаю все, что смогу, – улыбнулась я, получив улыбку в ответ. Тогда, сидя на куче свежевырытой земли, которая очень скоро укроет тысячи несчастных тяжелым одеялом, я еще не знала, что мне предстоит очень скоро вспомнить свое обещание.

Хмурым декабрьским утром, когда с тяжелого, закрытого свинцовыми облаками, неба валили хлопья мокрого снега, в женский барак ворвались солдаты. Они, перепугав, спящих, принялись без лишних церемоний стаскивать женщин с нар на землю, после чего пинками выгоняли их на улицу. На улице вдоль выхода из барака выстроились другие солдаты. Мрачные, с автоматами в руках, и с лающими возле ног собаками. Похожее творилось и у других бараков. Иногда раздавались выстрелы, чьи-то крики, громкий плач… который тоже сменялся выстрелом и кратковременной тишиной.

Солдаты, выгонявшие женщин из барака, орудовали дубинками, кулаками и ногами. Я ойкнула, когда что-то тяжелое опустилось на спину, напрочь выбив воздух из легких. И упала, если бы не Марийка, схватившая меня за руку и потащившая за собой. Легкие горели, словно в них плеснули жидкого огня. Голова шла кругом от происходящего. Но я все же собралась с силами, уткнулась взглядом в спину идущей впереди Ханны, и бодро побежала вперед, как и остальные.

Но гнали нас недолго и недалеко. На тот самый плац у ворот лагеря, где обычно проводилась селекция и показательные казни. Но сейчас, казалось, что на продуваемой кусачими ветрами земле стоял весь лагерь. Мужчины, женщины… военнопленные, капо, работники Канады. Мелькнуло в толпе лицо Шломо, который тянул за собой Рутку. Мелькнуло и пропало, растворившись в человеческом водовороте. Впереди же, на помосте, где вешали заключенных, стоял комендант Гот и десять автоматчиков. Их злые глаза впивались в заключенных, а пальцы нервно сжимали оружие, готовые без колебаний обречь на смерть любого, кто сделает хоть один шаг к помосту. У помоста я увидела офицеров, держащих в руках какие-то списки. Комендант дал отмашку и над плацом зазвучали имена и фамилии.

Откликнувшихся тут же уводили в сторону охранники, не стесняясь награждать медлительных ударом кулака или дубинки. Испуганные люди покорно вставали в другую очередь, тоже делясь на группы. Мужчины к мужчинам, женщины к женщинам. Лишь редкие дети боязливо жались к взрослым, но их фамилии никто не озвучивал.

– Йозеф Микуш.

– Эдди де Винд.

– Отто Прессбургер.

– Либуша Бредер.

– Елена Цитронова.

– Франц Розенбах.

– Хенрик Мандельбаум.

– Самуэль Писар.

– Миклош Хаммер.

Десятки фамилий. Сотни… Фамилии звучали, как приговор, но любому, бросившему хоть один взгляд на вызванных, становилось понятно, что их приговор – это жизнь. По крайней мере, пока. Отбирали полезных, отбирали крупных, отбирали здоровых.

– Элла Пашкевич!

Я вздрогнула, услышав свою фамилию. Растерянно посмотрела на Марийку, на Ханну, на Фаю… и на коменданта, который смотрел на меня с помоста и улыбался. На его лице вновь была маска. Глаза Гота взирали на заключенных с поистине отцовской любовью, а улыбка – добрая и почти искренняя – обезоруживала и била под дых. У меня снова закружилась голова, когда я поняла, что моя фамилия была последней. Правда потом зазвучали другие фамилии и времени вызванным почти не давали. Их выдергивали из строя цепкие пальцы охраны, на спины тут же опускались дубинки и яростно лязгали собаки в сантиметре от напуганных людей. Я услышала, как назвали фамилию Марийки, через несколько долгих минут прозвучала фамилия Фаи.

– Соломон Ульман!

– Рутка Ульман!

– Герта Фейнер!

– Рафаэль Шэктер!

– Эрик Зельц!

Сотни фамилий. Тысячи… Эти фамилии звучали, как приговор. И приговором являлись, о чем лично сказал комендант Гот, стоя на помосте и кутаясь в теплое пальто.

– Первая группа заключенных остается в лагере для выполнения работ, – громко произнес он, смотря поверх голов. – Вторая группа переводится в другой лагерь. Те, чьи фамилии не прозвучали, обязаны пройти дезинфекционную обработку, после чего так же будут отправлены в другие лагеря.

Мои губы задрожали, когда я поняла, о чем говорит комендант. Да и остальные заключенные тоже поняли. Особенно те, чьи фамилии так и не прозвучали. Под дезинфекционной обработкой подразумевалось совсем другое. И каждый это знал. На миг я снова выхватила в толпе Шломо и Рутку. Глаза старика отчаянно блуждали по лицам и, когда нашли мое, в них зажглась мольба. Он понимал, что до другого лагеря дойдут единицы. Не зря эти переходы назывались маршами смерти. А те, кто дойдут, будут завидовать мертвым.

Я мотнула головой и сделала шаг из строя. Мыслей не было. Была одна только решимость. Я проигнорировала грубый окрик солдата, который навел на меня ствол автомата, и, склонив голову, подошла к помосту. На спину обрушился удар дубинки, снова выбивший весь воздух из груди. Я повалилась в мокрый снег, который обжигал кожу похлеще пощечин, и застонала. Но все же смогла встать. Гот, улыбаясь, смотрел на меня, склонив голову. Он позволил солдату ударить меня еще дважды, после чего, пошатываясь, спустился по ступенькам и схватил за подбородок. Взглянув мне в глаза, комендант хмыкнул и резко провел пальцем по моей разбитой губе.

– Ты продолжаешь искушать судьбу, девочка, – тихо сказал он. – Быть может ты хочешь во вторую группу? Или в третью?

– Нет, господин комендант, – мотнула я головой. К горлу подступила тошнота, как и всегда бывает, если тебя душит страх. Но я смогла побороть его и ответила. Пусть язык меня почти не слушался.

– Ясно, – процедил Гот и его глаза похолодели. – Ты пришла за милостью. Хочешь, чтобы я спас твоих блохастых друзей. Да?

– Да, господин комендант, – кивнула я. В глаза Гота снова вернулось тепло. Он явно наслаждался ситуацией.

– О моей доброте будут слагать легенды, – издевательски рассмеялся он. Стоящий рядом офицер Мейер тоже улыбнулся. Услужливо, как настоящий раб. – Но такие легенды мне не нужны. Однако я готов удовлетворить твое желание. Но только одно. Считай это подарком за свою службу, девочка. И выбирай тщательно. Одно желание – один заключенный.

– Рутка Ульман, господин комендант. Она работала на складах, – тихо ответила я. Гот вновь расхохотался и кивнул офицеру.

– Рутка Ульман! В первую группу! – рявкнул Мейер. Я оглянулась и увидела, как Шломо легонько толкает в спину плачущую Рутку. В глазах старика тоже набухли слезы, но он держался изо всех сил и улыбался, подбадривая внучку.

– Что же, – хмыкнул Гот, смотря, как Рутка встает к другим заключенным. – Ожидаемый выбор, девочка. Конечно, я надеялся, что ты меня удивишь, но ожидать этого было глупо…

Не договорив, он резко влепил мне пощечину и, когда я упала, рывком поднял на ноги.

– За самовольный выход из строя и неподчинение приказу немецкого солдата, – прошипел он и довольно улыбнулся, заметив, что на снег упали капли крови. – Мейер!

– Да, господин комендант.

– Второй группе приказ выступать.

– Есть, – отчеканил офицер и подал знак солдатам. Я сделала было шаг в сторону своей группы, но стальные пальцы коменданта лишь сильнее сдавили плечо.

– Нет, девочка. Ты останешься и будешь смотреть. А затем ты пойдешь и примешь душ. От тебя смердит гнилью.

Я не ответила. Только закусила губу и с тоской посмотрела на измученных заключенных, которые медленно шли к воротам. Смотрела на Фаю, которую вела под руки Марийка. На кашляющую Ханну, которую вытащил из строя солдат и, повалив на снег, убил выстрелом в затылок. Криков не было, да и слез тоже. Слезы замерзали на холодном ветру и терялись в тяжелых хлопьях снега, падающих на землю.

А в самом конце шел старый Шломо. Шел спотыкаясь, и то и дело оборачивался на Рутку, которая выглядывала из-за спины другого заключенного. Старик улыбнулся и помахал девочке рукой, после чего отвернулся, навсегда разбив ей сердце. Тяжелые кованные ворота закрылись за уходящими и плац почти опустел. Только у самого выхода, не дойдя несколько метров до ворот, лежала Ханна. Её тело почти скрыл снег, а большие голубые глаза, наполненные застывшими слезами, смотрели в такое далекое небо.

Когда я подошла к Рутке, девочка сама взяла меня за руку и, заглянув в глаза, грустно улыбнулась. Весь путь до второго блока, где находились газовые камеры, служившие одновременно и орудием смерти, и обычным душем, заключенные провели в молчании. Молчала я, молчала и Рутка, идя рядом со мной. Лишь стискивала крепче ладонь, если рядом рявкал немецкий солдат, поторапливая тех, кто шел слишком медленно. За нами шли и те, чьи фамилии так и не прозвучали. Шли молча, витая в одних им понятных, безрадостных мыслях. Порой до меня доносился их шепот. Люди до последнего надеялись, что их ждет всего лишь душ. Я тоже надеялась, пусть и не верила в искренность слов коменданта. Он давно дал понять, что его маски – это просто маски, за которыми всегда скрывается чудовище.

Было страшно входить сквозь те же двери, через которые заводили заключенных с маршей смерти. Порой казалось, что выкрашенные бледно-голубой краской стены пропитаны болью и слезами. А когда двери закрылись за нами и в душевой погас свет, закричали даже самые смелые. В этот раз немцы не стали делить заключенных на группы. Всех согнали скопом: и мужчин, и женщин, и единственного ребенка, который давным-давно повзрослел.

Рутка дрожала от холода прижимаясь ко мне, а потом взвизгнула, когда трубы под потолком угрожающе загудели. Но взвизгнула не от страха, а от неожиданности, потому что из больших кранов вместо газа полилась ледяная вода. И эта вода в тот миг показалась слаще самой жизни. Смеялись мужчины, смеялись женщины… даже Рутка протянула ладошки к холодным каплям, падающим сверху. Не газ… вода. Обычная, холодная вода, смывающая грязь и кровь.

Нас выпустили через те же двери, через которые и запустили, что вызвало у ждущих заключенных радостные возгласы. Они показывали в нашу сторону пальцами, улыбались и обнимали друг друга. А рядом улыбались солдаты и от их улыбок сердце пробирал мороз. Но и тогда я надеялась, что ошиблась. Что не будет никакого газа. Будет только вода, льющаяся с потолка.

– Ты! – рявкнул один из охранников, подходя ко мне и Рутке. Вот только девочка его не интересовала, его интересовала я. Мы дошли до своего барака, когда охранник нагнал конвой и, перекинувшись парой слов с другими солдатами, повернулся ко мне. – Иди за мной!

– Я вернусь, – тихо сказала я Рутке, отпуская её руку. Глаза девочки снова заблестели, но я тут же покачала головой и улыбнулась. – Не плачь. Я вернусь.

– Обещаешь? – спросила Рутка. Но ответить мне не дали. Солдат схватил меня за руку и выдернул из строя, после чего пихнул в спину прикладом винтовки.

– Иди вперед. Господин комендант хочет тебя видеть.

Идти пришлось снова во второй блок. Точнее, за него… Комендант и двое офицеров стояли за камерами дезинфекции около забора с колючей проволокой и о чем-то весело разговаривали. Я не успела подивиться тому, что впервые за долгое время вижу коменданта таким веселым, как он сам скоро все объяснил. Пусть и не мне, а Мейеру, в последнее время не отходившему от Гота ни на шаг. Чуть поодаль от коменданта стояли десять капо и словно чего-то ждали.

– А, девочка, – обрадованно воскликнул Гот. – Ты как раз вовремя.

Он подошел ко мне и вцепился пальцами в подбородок. Как и всегда, его интересовали мои глаза. И надежда, которую он так отчаянно пытался выкорчевать.

– Я смотрю ты рада, что твоя маленькая игрушка цела и невредима. Но я держу слово, как настоящий офицер. Более того, в этот прекрасный зимний день я решил подарить свободу, – он засмеялся, когда я приоткрыла рот от удивления. – Нет, девочка. Не тебе. Другим…

Я вздрогнула, когда из глубин крематория раздался низкий рык. Так просыпались голодные печи. И к этому звуку невозможно было привыкнуть. Он лишал услышавшего его всякого мужества. Но я, подняв голову, смотрела на трубу. На трубу, из которой вдруг повалил густой черный дым.

– Ступай за мной, – приказал комендант, шутливо пихнув меня в плечо. Я не понимала причин его игривости, и боялась узнать их.

Идти пришлось долго. В обход крематориев, через лес, к железнодорожным путям и воротам в лагерь. Но комендант шел дальше, а я семенила за ним, гадая, куда мы идем. Но Гот шел не к главным воротам, а к другим, в самом конце лагеря, у вещевых складов. Там находились ворота, через которые иногда тоже уезжали поезда, чьи вагоны были битком забиты вещами и ценностями. Сейчас эти ворота были открыты, а за ними я тоже увидела вагоны и хмурых солдат, расхаживающих вдоль путей.

Гот, не обращая на них внимания, шел вперед. За ним следовал офицер Мейер, настороженно посматривающий по сторонам, а следом шла я, вжимая голову в плечи, если солдату за мной казалось, что я иду недостаточно быстро.

Комендант остановился возле одного из вагонов и, заложив руки за спину, внимательно посмотрел на меня. На его губах вновь появилась улыбка, словно он собирался показать мне нечто грандиозное.

– О моей доброте будут слагать легенды, – вновь повторил он, доставая из кармана портсигар. Закурив, Гот кивнул и стоящий рядом солдат потянул на себя тяжелую дверь вагона. Когда она открылась я не сдержала крика. Да и не крик это был. Скорее безумный плач вперемешку с птичьим клекотом.

В вагоне лежали тела заключенных. Тех самых заключенных, что еще совсем недавно вышли через ворота, направляясь в другие лагеря. Лишь тогда я обратила внимание, что снег рядом с вагонами черного цвета. Не от грязи, нет. От крови, пролившейся на него. Гот, довольный произведенным эффектом, подошел ко мне.

– Видишь, девочка. Они свободны.

– Они… мертвы.

– А, кому какое дело, – фыркнул Гот. – Неужели ты думаешь, что их действительно бы перевели в другой лагерь? После того, что сама видела? Наивная дурочка. Я считал, что ты умнее.

– Это не милосердие. И не доброта, – тихо ответила я. За эти слова меня запросто могли избить. Могли убить, пустив пулю в затылок. Могли затравить солдатами. Но я знала, что Гот этого не сделает.

– Это разумное решение, – поиграв желваками, ответил комендант. – Я освободил их. От голодной смерти в пути. От холодов. От клыков собак.

Я не ответила. Только смотрела вперед безумным взглядом. Мелькнул пиджак Марийки, её рука, сведенные судорогой пальцы с обломанными ногтями. А потом я увидела лицо Шломо. Старик лежал сверху, раскидав руки в стороны, будто пытался обнять небо. В его лбу зияла дыра, а в глазах навсегда застыло удивление. С грустью я посмотрела на другие вагоны. Закрытые. В них наверняка тоже лежали тела несчастных. «Освобожденных» великодушием коменданта Гота.

– Вот он… – прошептал комендант, смотря в мои глаза. – Тот взгляд, что я жду. Обреченный, наполненный болью, прекрасной и чистой. Лишь дав надежду, её можно отобрать, девочка.

В барак я возвращалась в молчании, совершенно опустошенной. Сил не осталось. Совсем. Словно их высосали досуха. Я не обращала внимания на окрик солдата, ведущего меня в барак. На лязг затвора винтовки, которым он хотел меня напугать. Я все еще видела перед собой глаза старого Шломо, в которых застыло удивление. Не облегчение, не счастье… удивление. И скорбь.


Глава восьмая. Девочка с глазами старухи. 


Я не стала рассказывать об увиденном Рутке, пусть девочка и завалила меня вопросами. Правда она тоже замолчала, когда заглянула мне в глаза. Должно быть увидела то же, что и комендант, потому что неожиданно прижалась ко мне и крепко обняла. Меня била дрожь, но слезы, обычно так легко появляющиеся, в этот раз не стремились наружу. Они бурлили внутри, заставляя глаза краснеть и чесаться.

– Элла, а где мы будем спать? – спросила Рутка, осторожно подергав меня за рукав. Я тоскливо обвела взглядом почти пустой барак и, хмыкнув, указала рукой на нары, которые стояли ближе всего к печке.

– Здесь. Лезь наверх, – тихо ответила я. – Там теплее. Воздух от печки поднимается наверх.

– Хорошо, – кивнула девочка. Она забралась на место, где раньше лежала Златка, свернулась калачиком и моментально уснула. А я еще долго сидела рядом с печкой, смотрела на рдеющие угли и думала о вагонах, набитых «освобожденными» людьми. Может Гот и меня когда-нибудь «освободит»? Когда увидит, что надежда в моих глазах окончательно потухла.

Морозы под конец декабря усилились. Снег уже не таял, ложась на землю, да и ветра стали особо колючими. Печка в бараке давала мало тепла и один капо, за небольшую мзду в виде куска сухаря, обложил её кирпичами. Ночью все жители барака спали вместе, сбившись в одну плотную кучу, ловя крохи тепла от измученных тел друг друга. Я всегда обнимала Рутку, а девочка прятала лицо у меня на груди и мирно сопела, пока рядом ворочались, кашляли или плакали женщины.

Марши смерти в наш лагерь тоже продолжались, пусть их и было немного меньше. Но я по-прежнему продолжала сопровождать несчастных во второй блок. Детей почти не было. Зато было много военнопленных. Часть отправлялась в пустые бараки, а часть сразу в газовые камеры. С пленными немцы не церемонились. За окриком часто следовал выстрел, а потом слышался звук падающего тела. И бесконечная вереница обмороженных, голодных и истерзанных солдат медленно шла по тропинке через лес ко второму блоку. Я часто давилась слезами, когда видела своих. У немцев к ним всегда было «особое» отношение. Чистая и искренняя ненависть, которую они не стеснялись выплескивать на измученных людей. Издевательства прекращались в одном случае. Когда тела засовывали в печь крематория. Иногда пленные даже до газовых камер не доходили. Их заставляли рыть ямы за территорией лагеря, а потом убивали.

На лицах пленных сразу расцветали улыбки, когда они слышали родную речь. Не боясь автоматов и лязгающих клыками собак, они заваливали меня вопросами. Гладили по голове. Смеялись. И попросту кивали, когда я говорила, что их ждет за порогом газовой камеры. Им я врать не хотела. Да и не смогла бы. Вглядываясь в изможденные, но все еще гордые лица, я черпала в них ту силу, которой медленно, но верно лишал меня комендант. И делилась ей с Руткой, которой частенько после смены рассказывала разные сказки, если девочка не могла долго уснуть. Эти сказки собирали вокруг меня весь барак. Женщины, затаив дыхание, слушали, как Василиса перехитрила Бабу-Ягу. Как Иван-царевич добыл Жар-птицу. Как был повержен царь Кощей, на которого так сильно был похож Рудольф Гот. И даже те, кто не знал немецкий, внимательно слушали мой голос и ловили улыбки других, кто знал, о чем сказка. И тоже улыбались, вбирая в замученные души крупинки тепла. Даже капо, нет-нет, да приходили в барак, чтобы послушать сказки. А потом исчезали в холодной ночи, чтобы передать тепло другим.

 
– Сказки… – задумчиво протянул Гот. Он сидел за столом, потягивал коньяк из бокала и внимательно смотрел на меня. Конечно же, ему донесли о том, что происходит в бараке. Я давно привыкла, что в лагере уши есть у всего: и у стен, и у занозистых нар. – Твои сказки наивны, девочка. В них нет той серой морали, которая так часто встречается в жизни. Я знаю, зачем ты это делаешь. Зажигая в глазах других надежду на сказочный исход, ты поддерживаешь огонь надежды в себе.

– Это просто сказки, господин комендант, – тихо ответила я.

– Ты не видишь цели, можешь её не замечать, но она есть. Плачущая девочка, которая не может уснуть. Кашляющая старуха, которой холод проморозил нутро. Сказки отвлекают их от реальности. Более того… искажают её. Я не виню тебя. Мои дети тоже любят сказки. Но если предстоит выбор между сказкой и правдой, я озвучу правду.

– Вы сказали, что заключенных переведут в другой лагерь. А потом убили их, – напомнила я. Коменданта мои дерзкие вопросы лишь веселили в последнее время, но сейчас он нахмурился и поднялся со стула.

– Ты обвиняешь меня во лжи, девочка? – прошипел он и взмахнул рукой. – Зачем их погрузили в вагоны по-твоему? Показать тебе? Сломать тебя? Слишком много чести для грязной замарашки. Они отправятся в другой лагерь, как я и обещал. Видишь? Я держу свое слово. Мы тоже скоро отправимся в другой лагерь. Из Берлина пришел приказ. Я решил поделиться этой новостью с тобой.

Мое сердце на миг замерло, а потом глухо ухнуло вниз. Надежда на то, что Гот попросту сбежит из лагеря, растаяла, как крохотный свечной огарок в ревущем пламени печи крематория. Комендант улыбнулся, наслаждаясь моей бледностью, и кивнул.

– Вижу, что эта новость тебе не по нраву, девочка. Но это не сказка, выдуманная тобой или какими-то дремучими дикарями. Это реальность, которая всегда безжалостна к фантазерам. Но перед отъездом у нас есть одно незаконченное дело.

Я снова побледнела, когда комендант посмотрел на меня слишком уж пристально.

– Меня всегда интересовала одна вещь. Как такая хилая, голодная дикарка умудрилась выжить? – он подошел ближе и коснулся пальцем шрама на моей щеке. Шрама, оставленного пулей, выпущенной из пистолета коменданта. – Смерть не раз касалась тебя, но посмотри. Ни болезней, ни чертовых вшей, которые заводятся даже на солдатах, но почему-то игнорируют тебя.

– Я не знаю, господин комендант.

– Можно списать все на мою защиту, но фактор ошибки тоже исключать нельзя. Тебя могли пристрелить вместе с теми, кто рыл ямы. Могли втолкнуть в газовую камеру с теми, кого ты сопровождала. Шальная пуля могла найти твое сердечко. Но ты жива. И мне кажется, я знаю ответ, почему. Ты не сломлена. Та еврейка, за которую ты вступилась, сломлена. Я видел её глаза, когда она шла в барак. Но не ты. Это меня раздражает. И восхищает одновременно.

– Зачем вы это делаете? – набравшись смелости, спросила я. Комендант хрипло рассмеялся и, наклонившись, прошептал.

– Потому что ты – не человек. Ты – крыса. Как и те, что ждут в бараке твои нелепые сказки. Но крыса выживет везде, пока она видит хоть один выход. Отрежь ей все выходы, и она сдохнет. Я отрезал почти все, девочка. Остался один. Самый сладкий, самый желанный. Который я оставил напоследок.

 
Морозным январским утром в женский барак ворвались солдаты. Меня, Рутку и остальных женщин выгнали на улицу и выстроили в две шеренги перед виселицей, на которой сейчас висели двое беглецов, пойманных недавно охраной у ворот. Несчастные смотрели с укоризной на нас стеклянными глазами и от этого взгляда мороз сковывал сердце. На помосте стоял и Гот, как всегда в черном, теплом пальто и с зажатой между пальцами сигаретой. Увидев меня, он улыбнулся и поманил к себе пальцем. Я вышла из строя, пронизываемая сотнями взглядов. Враждебных, равнодушных или сочувствующих. Поднялась по деревянным ступенькам и послушно встала рядом с комендантом. Офицер Мейер, стоящий внизу, откашлялся и вытащил из кармана вдвое сложенный лист бумаги.

– Согласно приказу, заключенные лагеря Химмельсдорф переводится в другой лагерь. В Познань. Те, чьи фамилии я назову, остаются в Химмельсдорфе до особого приказа господина коменданта Гота.

Я не сдержала дрожь, когда в тишине прозвучала моя фамилия. Но фамилию Рутки я так и не услышала. Гот, стоящий рядом, довольно кашлянул, наслаждаясь замешательством на лицах заключенных.

– Остальные подлежат дезинфекционной обработке, после чего отправятся в Познань на поезде.

Я смотрела в измученные лица заключенных и не видела в их глазах надежды. Все всё понимали. Даже маленькая Рутка, которая выглядывала из-за спины веснушчатой Либуши. По приказу офицера колонны развернулись в сторону леса и медленно пошли по утоптанному снегу вперед. Сжав зубы, я снова задрожала. Но не от холода. Пересилила страх и посмотрела на коменданта. Но не с мольбой. С ненавистью. С такой ненавистью, что добрая улыбка слетела с губ Гота так быстро, словно её не было вовсе. Однако он снова улыбнулся. Натужно, но довольно. Затем пихнул меня в спину, заставив спуститься по ступенькам, и пошел следом за заключенными.

Все они шли медленно, с покорной обреченностью на лицах. Прошли мимо пригорка трех сестер и свернули на тропинку, ведущую к газовым камерам. Людей было так много, что они толкались и падали. Снова вставали и снова шли вперед. Никто из них так и не бросился на немцев. Даже перед лицом смерти, никто не решился на это. В спины солдат не летели проклятия и плач. Только зловещая тишина царила повсюду, которую изредка прерывал дробный топот тысяч ног. Лишь у газовых камер поднялось роптание. Люди пятились назад, не в силах переступить порог и шагнуть в черную пустоту. Послышались крики и звуки ударов. Дубинки безжалостно опускались на спины и головы заключенных. Пробивали черепа и ломали кости. Кто-то бросился в сторону леса и упал лицом в снег, сраженный автоматной очередью. Неподалеку от него огромная собака рвала визжащего мужчину, пока тот не захрипел и не оросил белый снег кровью. Я потеряла Рутку из виду и сердце заныло от боли. Боль поднималась вверх. Боль звенела в висках и застилала красным туманом глаза.

– Так умирает надежда, – тихо произнес Гот мне на ухо и схватил за шею. Но я вырвалась и резко укусила коменданта за руку. Рот тут же наполнился кровью, когда взбешенный Гот ударил меня кулаком по скуле. Удар был таким сильным, что внутри что-то хрустнуло и я, застонав, выплюнула на снег два зуба. Но коменданта это не остановило. Он снова схватил меня за шею, после чего толкнул в сторону солдат. – Девчонку в карцер. Только сначала помойте, как следует.

«Помыть, как следует». Я знала, что последует за этими словами. Солдаты оттащили меня в сторону, один из них притащил большой шланг, а второй сорвал с меня одежду. Затем они включили воду и принялись обливать меня ледяной водой. Эта вода не обжигала, от нее ныли зубы и сердце заходилось в безумном галопе, не в силах нормально качать кровь. Кожа раскраснелась, а потом начала синеть, но солдаты, смеясь, продолжали поливать меня водой.

– Три хорошенько, замарашка, – хохотнул один из них. Сытый, раскрасневшийся, похожий на поросенка.

– Давай, давай. А то замерзнешь, – усмехнулся второй. Жилистый, с вытянутым лицом и тонкими губами.

Пусть солдаты и были непохожи внешне, было у них кое-что общее. Глаза. Колючие, ледяные, как вода, бьющая из шланга, злобные. Глаза не людей, нет. Глаза зверей…

– Хватит! – велел офицер, когда поток воды из шланга иссяк. Отчаянно стуча зубами, я бросилась к куче своей одежды и вздрогнула, как от пощечины, когда офицер нагло улыбнулся и ткнул в неё пальцем.

– Это тоже надо постирать. Надеюсь, стираешь ты так же хорошо, как кусаешься. Приступай!

Снова ледяная вода. Снова сведенные от холода пальцы, которыми я неловко терла свою робу и дырявый пиджак. Снова тихий треск зубов и красная пелена перед глазами. Сердце больно кольнуло. Словно сама смерть проверяла, жива я или пора уже взмахнуть косой и обрубить нить моей жизни.

После «душа» солдаты погнали меня в карцер. Мокрая одежда схватилась льдом и жгла кожу, как раскаленное железо. Руки и ноги меня не слушались, из-за чего я несколько раз упала, но, получив по спине дубинкой, заставила себя перейти на бег. Это немного помогло согреться. Пусть и на крохотный миг, но я измученно улыбнулась, почувствовав, как кольнуло пальцы на руках и ногах. «Ты еще жива», шептал мне на ухо призрачный, робкий голосок. «Живи», кричал он. «Живи».

Карцер находился рядом с казармами. В отдельном здании из обожженного красного кирпича. Иногда Гот отправлял меня сюда. Относить еду охране или вывозить мусор. Это место пугало похлеще добрых глаз доктора Менге или рвущейся с цепи собаки на псарне. Потому что здесь, среди темных, мрачных коридоров, наполненных криками отчаяния и боли, умирали не люди. Умирали человеческие души.

Я видела тех, кого выпускали из карцера. Изможденных, с впалыми животами и безумными глазами. Их сил хватало лишь на то, чтобы выползти во двор, где они чаще всего умирали, жадно вдохнув напоследок воздуха. А после в бритые затылки стрелял равнодушный охранник и двое заключенных забрасывали тело на телегу, которую затем везли в крематорий. Женщины в бараке часто шутили, пусть и мрачно. «Из лагеря на свободу ведут две дороги: быстрая и мучительная. Быстрая – «шаг в Рай». И мучительная – карцер». Теперь стали понятны слова коменданта, когда он сказал, что осталось отрезать один выход. И его он оставил на сладкое, отняв у меня Рутку, а потом и волю к жизни.

Солдаты провели меня по темным коридорам и передали в руки надзирателю – огромному, похожему на медведя немцу. Тот со мной не церемонился. Сначала отпер тяжелую железную дверь, а потом втолкнул меня в камеру. Хотя камерой это назвать было сложно.

Это была крохотная, квадратная комнатушка. Каменные стены, каменный ледяной пол и еле заметное окошко под потолком, через которое в камеру проникал свежий воздух. В самой камере было жутко холодно и очень скоро мои зубы вновь принялись выбивать чечетку. Но самым страшным было другое. В камере можно было только стоять, а сесть удавалось только на корточки. Я с ужасом представила, как чувствовал себя здесь взрослый человек, и поежилась, услышав сдавленный крик откуда-то снаружи. Здесь, за каменными стенами, тоже были люди. Люди, которые с радостью отправились бы в газовую камеру, но их держали в карцере до тех пор, пока жизнь не покинет тело.

От холода сводило мышцы, а мокрая одежда лишь усиливала пытку. Сжав зубы, я попыталась присесть. Потом выпрямилась. Потом снова присела… и так несколько раз, пока голова не закружилась. Колени, ободранные об стены, болели, но я все равно присела еще несколько раз, чтобы хоть немного разогреть онемевшие ноги. За дверью снова кто-то закричал и послышался грубый окрик надзирателя. От тяжелых стен, тишины и холода накатила паника, но пара размеренных вдохов и выдохов заставили её исчезнуть. Правда панику сменила тоска. Я в карцере всего несколько минут, а кажется, что прошла вечность…

Вечером маленькая дверца в самом низу двери открылась и чьи-то руки впихнули в камеру погнутую металлическую тарелку. По дну тарелки была размазана похлебка, которой и наесться-то не получится, но запах был попросту одуряющим. Я знала, что надзиратели карцера часто так издевались над заключенными. Они могли слить в похлебку немного жира от жареного мяса. Могли бросить кость, об которую заключенные потом ломали зубы, пытаясь добраться до костного мозга. Отчаявшийся голодный человек куда быстрее сходил с ума, будучи наедине со своими мыслями и пустым животом. В этот раз, судя по запаху, надзиратели капнули немного жира.

Ужин не принес сытости. Ужин и не должен был этого делать. Он должен заставлять заключенных страдать, продляя мучения. Но я все равно съела похлебку и дочиста вылизала все выщерблины, чтобы ни одной капли на дне не осталось. Если Гот хочет услышать мои крики, ему придется подождать.

Первую ночь я запомнила надолго. Не так донимал холод и голод, как невозможность лечь. Руки и ноги постоянно сводили судороги. От близко расположенных стен к горлу подкатывала тошнота, хотелось выть и грызть грязный, исцарапанный чужими ногтями, камень от бессилия. Лишь под утро, когда через крохотное окошко в камеру проник розоватый свет, я задремала. Задремала стоя, облокотившись плечом на стену… и сползла на пол, обдирая в кровь колени и локти, когда окончательно уснула.

В обед дверца у пола снова открылась и морщинистые руки быстро впихнули в камеру кружку и маленький кусок черствого хлеба – черного и горького. В кружке была вода, которую я жадно выпила, не обращая внимания на вонь и плавающий в воде мусор. Даже такая вода показалась мне слаще самой вкусной конфеты.

Вечером снова похлебка. Порция еще меньше, а пахнет еще вкуснее. Сглотнув слюну, я осторожно вытащила из тарелки кусочек мяса и шумно втянула носом запах. Жареное мясо, с травами. Так вкусно и так мало. Похлебку я вылизала быстро, привычно ощупывая кончиком языка бугорки на дне, и, вздохнув, опустила тарелку на пол. Заберут её только утром и, как всегда, в абсолютном молчании.

 
Дни быстро превратились в один и тот же день, длящийся бесконечно. Поначалу я пыталась заговорить с тем, кто разносил еду, но ответом мне было одно лишь молчание. Дверь, не считая маленькой дверцы внизу, так и не открывалась. Туалета тоже не было, поэтому очень скоро я начала задыхаться от вони. И если моча попросту впитывалась в каменный пол, лишь на миг согревая измученные ноги, то с остальным было сложнее. Но и здесь я нашла выход.

Из-за скудной еды и маленькой порции воды из меня выходили только маленькие, круглые камешки, как у коз, принося вместо облегчения боль. Их я быстро приноровилась выбрасывать в окошко под потолком, изредка морщась, если камешки падали обратно. Но и этого не хватало, чтобы избавиться от вони. Вонял пропитанный мочой пол. Воняла еда и вода. Воняло грязное тело. Еще и вши… маленькие, белесые и надоедливые, все-таки настигли меня. А однажды, под утро, в мой сон пришла бабушка.

Сначала я услышала только голос. Голос, от которого свело сердце. Такой родной, такой теплый и давно уже забытый. А потом перед глазами появилось её лицо. Живые, большие глаза, смотрящие на меня с жалостью. Тонкие, бледные губы, сложенные в грустную улыбку. Бледная кожа, покрытая сеточкой морщин. Я почти не дышала, боясь спугнуть видение и снова вернуться в камеру, в которой была только я, вонь и вши, скачущие по голове и одежде.

– Что ж ты, Эля… – прошептала бабушка. – Сдалась уже?

– Не знаю, баба, – тихо ответила я и вздрогнула, настолько глухо и безжизненно звучал мой голос.

– Вижу, как ты тлеешь. Еле-еле, как огонек в лампадке. Почти погас тот огонек, одни глаза только горят, да и то…

– Я устала, баба.

Мои губы затряслись, а в глазах набухли слезы – плотные, тяжелые, соленые. Они побежали по щекам, оставляя за собой грязные дорожки и, упав на робу, впитывались в ткань.

– За что мне это? – спросила я и сердце вспыхнуло от обиды. – Что я сделала, чтобы… чтобы…

– Тише, внуча. Тише, – от бабушкиного голоса из сердца уходит обида. Приходит тепло и снова слезы. – Ты всегда была сильной. Будь сильной и сейчас, когда это нужнее всего.

– А нет их больше, баба. Сил этих. Тебя нет. Папы нет. Мамы… Рутки нет. Шломо нет. Марийки нет. Всех забрали, баба.

– Я всегда с тобой, внуча. Хоть и не видишь, не слышишь. И папка твой тут. И мама. Все мы рядом.

– А я тут… в каменном мешке, – вздохнула я. Обида ушла, как и тепло. Сердце кольнул мороз. – Забери меня с собой. Я устала, баба.

– Рано, Эля. Рано.

Бабушка улыбается. Той знакомой, доброй улыбкой. Не такой, как у коменданта Гота. Эта улыбка добрая, потому что бабушка никогда не обманет. Никогда не обидит. И всегда скажет правду.

– Не терпи, не надо, – голос бабушки дрожит. Или дрожу я? – Просто живи, Эля. Верь, что все будет хорошо.

– Да, баба. Только сложно верить, знаешь?

– Конечно, знаю, – в голосе грусть. Тихая, еле заметная, шелестящая, как листва в лесу у второго блока. – Жизнь сразу уходит, когда верить перестаешь. Умирает надежда, а потом умираешь ты.

– Я не хочу умирать. Я хочу к тебе. К папе, к маме… всхлипнув, я снова вздохнула. Резко вытерла слезы, ободрав локоть об стену. – Ты еще придешь, ба?

– Нет, милая. Другие придут. Каждому слово сказать надо, – улыбнулась бабушка. Улыбнулась и я, когда почувствовала касание. Теплое, еле уловимое. Так касаться могут только родные.

– Баба?

Но бабушка уже ушла. Зато вернулся холод, тесная камера и вонь.

 
Дни сменяли дни. Ночи сменяли ночи. Лязгала дверца и морщинистые руки снова и снова просовывали в камеру тарелку со скудной порцией похлебки или кружку с водой. В какие-то дни не было ни похлебки, ни воды. Одна тишина, редкие крики или чей-то вой снаружи за дверью. Я забывалась коротким сном, просыпаясь от того, что опять свело ноги. Приседала, разгоняя кровь, и засыпала снова. Разговаривала сама с собой. Или разговаривала с теми, кто меня навещал.

Ко мне приходил папа. Но он молчал. Только грустно улыбался, гладил меня по голове и осторожно вытирал слезы, бегущие по щекам. Приходила мама и пела мне колыбельные. Как когда-то давно, в далеком детстве. Я засыпала с улыбкой, а когда просыпалась, то плакала от боли, пустоты и холода в груди. Я собирала со стен влагу, которой невозможно напиться. Лизала холодный камень, чтобы унять горящую во рту жажду. Сдерживала слезы, боясь, что снова захочу пить. Тихонько смеялась, услышав очередной вопль из-за двери. Снова плакала, забыв о данном себе обещании.

– В партизаны бы тебя не взяли, – усмехнулся Борька, навестив меня под утро, как остальные. Я не поддержала смех. Только криво улыбнулась, из-за чего губа лопнула, наполнив рот вкусом крови.

– Какой из меня партизан, – тихо ответила я, с трудом устроившись на полу, чтобы хоть немного расслабить напряженные ноги. Подняв голову, я посмотрела на его улыбающееся лицо и спросила. – Каково там?

– Хорошо, – чуть подумав, ответил мальчишка. Но я и так видела, что хорошо. Борька был таким же, каким я встретила его в лесу возле озера, когда нас схватили немцы. Разве что одежда чистая, лицо румяное, да в глазах нет той привычной ему жесткости.

– А это… больно?

– Только немного. Сначала. Но ты не торопись узнавать, – снова усмехнулся он. – Рано еще.

– И бабушка говорит, что рано, – вздохнула я. Борькино лицо задрожало. Он тоже собрался уходить, как и остальные. Я улыбнулась, почувствовав теплое касание. Сердце радостно забилось и в груди стало жарко.

– Если уйдешь, то фрица того только порадуешь. Ему от тебя только это и надо.

– Знаю. Да только устала уже.

– Жалко тебе потом будет. Что сдалась. Кто знает, каким будет следующий день?

– Я знаю. Таким же, как этот…

Не договорив, я рассмеялась. Чисто и беззаботно, как и Борька. А потом он тоже исчез. Как остальные.

 
Многие из них приходили. Марийка, Ханна, Златка, Феликс, Роберт, Лора… Однажды пришла Анна с Евой. Они улыбались, молчали и сидели рядом со мной, пока я не заснула. А проснувшись, я удивилась, что ногу что-то колет. Не судороги, которые стали такими частыми, что порой хотелось волком выть. Что-то кололо ногу в кармане. Вздохнув, я сунула в карман руку и вытащила из него деревянную голубку. Ту самую, что давала Вильгельму Плагге, когда его вели в газовую камеру вместе с теми, кого он хотел спасти. Дерево потемнело, но было таким же гладким, как и в тот день, когда я впервые нашла фигурку на дне чемодана из склада. Странно, но эта голубка тоже обдала сердце теплом. Она словно успокаивала, изгоняла дурные мысли из головы. Расширяла стены…

Не приходила только Рутка. Словно обиделась, что я не сдержала данного ей слова. Каждый раз, закрывая глаза, я ждала, что услышу её голос и увижу её лицо. Но Рутки не было. Была только тишина, вопли за дверью и воющий ветер, наполнявший камеру морозным воздухом. Однако последним меня навестил Шломо.

Он пришел так же деликатно и тихо, каким был всегда. Дождался, когда я открою глаза, кашлянул и улыбнулся. Шломо был одет не в привычную полосатую робу, а в красивый, темно-синий костюм и начищенные кремом туфли. Седые волосы уложены в аккуратную прическу, а глаза смотрят с лаской и теплом.

– Вы один, – робко улыбнулась я. Шломо поджал губы и покачал головой.

– Приходят те, кто могут прийти, – ответил он. – И те, кому есть, что сказать.

– Она обиделась. Я знаю, – тихо ответила я. Слова давались с трудом, да и сил почти не осталось. – Но что я могла сделать?

– Ты сделала достаточно, Элла. Больше, чем кто бы то ни был.

– И все же мне кажется, что я сделала мало.

Шломо нахмурился и, присев рядом, коснулся моей руки. Его прикосновение было теплым, но не таким живительным, как у остальных.

– Ты теряешь веру, девочка. А этого делать нельзя. Камни выпьют из тебя жизнь, стоит только моргнуть.

– Знаю. Но веры почти не осталось, Шломо, – вымученно улыбнулась я. – Проходят дни, а здесь все так же. Холод, пробирающий до костей, стены, вши и вонь. От меня осталась только тень. Да и она скоро угаснет. Я чувствую холод. Другой холод.

– Ты всегда помогала другим, – мягко ответил старичок. – Так помоги себе. Бог…

– Бог, – горько усмехнулась я, подняв на Шломо глаза. – Если Бог существует, ему придется молить меня о прощении.

– Ты говоришь, как Рутка. И как другие до тебя, – поджав губы, ответил старичок. В его больших глазах я увидела печаль.

– Он будет всех молить о прощении, Шломо. Каждого, кто ушел. Потому что это…

Я не договорила и расплакалась. Слезы – тяжелые, соленые – бежали по моим щекам, а может и не слезы это были. Может это последние силы вытекали из меня. Из глаз, из живота, из сердца…

– Но мы всегда будем рядом, Элла, – Шломо коснулся моей груди, вновь зажигая робкий огонек, дающий тепло. – Будем рядом, пока ты нас не прогонишь. Не прогоняй. Позволь тебя согреть и утешить, как ты согревала и утешала нас.

– Я устала, – глухо ответила я.

– Я знаю, девочка. Но сил у тебя еще много. Куда больше у тех, кто уже сдался. Не дай надежде погаснуть внутри тебя.

– Вы последний. Ведь так, Шломо? – грустно улыбнулась я. – Больше никто не придет?

– Я последний, – кивнул старичок, промакивая белым платочком мои глаза. Но я тут же мотнула головой.

– Нет. Не последний. Последним будет комендант. Он придет, чтобы увидеть, как погасла надежда.

– А она погасла?

– Почти. Но я хочу, чтобы он увидел, что она еще горит, – тихо ответила я. Шломо довольно улыбнулся и кивнул, словно ждал именно этого ответа.

 
Комендант навестил меня последним. Когда тишина стала такой пронзительной, что я слышала, как сердце качает кровь. Чувствовала, как слезы набухают в глазах. И молчала, копя силы для последнего разговора.

Тяжелая дверь, заскрипев, открылась и я увидела его. Добрые глаза ласково смотрят на меня. В воздухе, помимо привычной вони запах коньяка, сигарет и вкусной еды. А на губах коменданта улыбка. Довольная и торжествующая улыбка.

– Стой на месте! – рявкнул надзиратель, сморщив нос. И добавил, смущенно смотря на Гота. – Вши, господин комендант. Да и вонь такая, что глаза слезятся.

– Вонью и вшами меня не испугать, – протянул Гот. – Оставь нас. Вернешься через десять минут. На большее её сил не хватит.

Надзиратель послушно кивнул и, лязгая ключами, отправился дальше по коридору. Комендант дождался, когда он уйдет, и, повернувшись ко мне, улыбнулся.

– Вижу, что карцер сломал тебя, девочка, – задумчиво сказал он. Достал портсигар, закурил и выпустил к потолку сизый дым. – Карцер ломает самых упрямых. Можно было бы сразу поступить так, но тогда и я, и ты лишились бы своей доли удовольствия. Молчишь? Твои глаза потухли, а ноги еле держат. Тебе еще хочется верить в сказки? Все еще надеешься, что обретешь свободу? Веришь, что заслужишь Рай?

– Да, – хрипло выплюнула я и улыбнулась, увидев, как перекосило лицо коменданта. – Верю. И веру эту никому не убить, господин комендант. Ни пыткам, ни голоду, ни холоду. Ни вам…

– О, ты недооцениваешь, на что способен человек, если ему надо что-нибудь сломать. Ты гордо смотришь мне в глаза, дерзишь, но я вижу правду. Ты сломана, девочка. Огонь твоей свечи скоро потухнет и твое тело пожрет другой огонь. Огонь печи крематория, где и сгорает сброд, подобный тебе.

– Никакой огонь не способен уничтожить ни надежду, ни веру, ни любовь, – тихо ответила я.

– Зато хорошо уничтожает тех, кто в это верит, – издевательски хмыкнул Гот. – Но я великодушен. Я могу подарить тебе свободу. Прямо сейчас. Не будет ни холода, ни голода, ни боли. Достаточно попросить.

Вздохнув, я с тоской осмотрела стены своей камеры. Стены, с которыми я, казалось, слилась в единое целое. Стены, пропитанные моей болью, моими слезами. Стены, почти забравшие у меня жизнь. Гот ждал и, судя по его улыбке, он ждал унижения, к которому привык за годы работы в лагере. Ждал, что я упаду на колени и буду молить его о быстрой смерти. О свободе, которую он обещал. Но я смогла напрячь дрожащие ноги. Не перед ним мне падать на колени. Не его просить о милости. Не его.

– Рано или поздно я все равно получу свободу, господин комендант. Этому никто неспособен помешать. Даже вы. Будет это легкая свобода или мне придется страдать так, как я еще не страдала, это все равно будет свобода. Жизнь покидает меня, но свобода… она тут. Рядом.

– Удивительно, – воскликнул Гот. – Ты выглядишь, как крыса, но у тебя не крысиные речи. Неужели карцер действительно изменил тебя?

– Он помог мне осознать, – хрипло ответила я и добавила, улыбнувшись. – Господин комендант.

– Это твой выбор, – поджав губы, ответил Рудольф Гот. – И я его уважаю, несмотря на всю абсурдность. Более того, я дам тебе то, о чем ты действительно мечтаешь. Охрана!

– Да, господин комендант! – тут же откликнулся надзиратель.

– С этого дня… ни еды, ни воды. Заключенная будет питаться верой, надеждой и любовью.

– Есть, господин комендант…

Надзиратель осекся, когда тишину мрачных коридоров нарушил смех. Мой смех. Сильный, чистый и искренний, пусть я и отдала ему оставшиеся силы. Дверь с грохотом закрылась, лязгнули в замочной скважине ключи, а я все еще смеялась, поняв, что победила. Огонь моей надежды сможет потушить только смерть.

 
Сил и правда больше не осталось. Еду и воду мне никто не носил, выполняя приказ коменданта. Да и вопли из коридора больше не слышались. Словно мрачный замок опустел и лишился всех душ, кроме моей. Однако чаще всего я смотрела на окошко под потолком. Наблюдала, как оно окрашивается в теплые оранжевые и розовые цвета, как иногда тускнеет, а потом темнеет окончательно, чтобы снова осветить камеру через какое-то время.

Кружилась голова. Болели и тряслись ноги. Да и мои руки превратились в две спички, обтянутые тонкой кожей, сквозь которую просвечивали вены. Карцер продолжал высасывать из меня жизнь, но уходила я на своих условиях. Вот только отчего так горько и пусто внутри…

Сквозь болезненный сон я слышала чьи-то крики, доносившиеся до меня снаружи. Гудки машин. Отборную ругань на немецком. Выстрелы. Просыпалась и привычно собирала языком капли влаги с каменных стен. Затем делала несколько приседаний, и обессиленная садилась на пол, стремясь поскорее забыться сном, в котором нет боли и холода.

Но в один день замок снова лязгнул. Лязгнул словно нехотя, не желая расставаться с той, кого заперли в каменном мешке. Дверь дернулась и через крохотную щелочку потянуло сквозняком и сыростью. Я не пошевелилась. Кто знает, вдруг это очередная игра коменданта, который стоит за порогом и ждет, чтобы рассмеяться, а потом вновь захлопнет дверь, лишив меня надежды. Вздохнув, я устроилась поудобнее и прислонился горячий лоб к ледяной стене. Немного помогло. Камень остудил голову и позволил уснуть. Всего на мгновение, но я и за это была безмерно благодарна.

Проснулась я от странной тишины и слабо поскрипывающей от сквозняка двери. Криво улыбнулась и, поднявшись на ноги, с хрустом потянулась. Затем, чуть подумав, пихнула дверь рукой и удивленно хмыкнула, когда она нехотя, но открылась.

В коридоре не было улыбающегося коменданта. Не было и надзирателя. Не было капо, которые вынесли бы мое остывшее тело на улицу, погрузили в телегу и увезли в крематорий. Только странная тишина, робкое завывание ветра и еле уловимый запах гари в воздухе. Первый шаг дался мне тяжело. Ноги дрожали, кружилась голова и пустой желудок то и дело подкатывал к горлу. Но я медленно шла вперед, держась рукой за стену. Шла к большому пятну свету, оставив за спиной карцер.

Пятно постепенно приняло очертания дверного проема. За ним виднелся лагерь, забор из колючей проволоки, разбросанные на снегу бумаги и дрожащие тени, отбрасываемые тусклым солнцем. Оказавшись на улице, я закашлялась и, согнувшись, схватилась за живот. Меня вырвало желчью, но следующий вдох был более приятным. Пусть он обжигал легкие, но я дышала. Я дышала полной грудью. Дышала не тем, что из меня вышло, а обычным, зимним воздухом, в котором все же витал запах гари.

 
Первой бросилась в глаза пустота и тишина. Ни немцев, ни охраны с тяжелыми дубинками и ружьями в руках, ни срывающихся с поводков собак, готовых вцепиться в мясо по первому же приказу. Тишина… пустота. Иногда мне попадались люди. Вернее, то, что от них осталось. Бесплотные тени ходили по лагерю, иногда негромко переговариваясь друг с другом. Кто-то сидел на сгоревшей машине, закутавшись в теплый тулуп. Неподалеку странный мужчина жадно курил сигарету и рылся в брошенном чемодане. Сердце обдало теплом, и я улыбнулась, когда посмотрела вперед. Ворота… большие, тяжелые и мрачные ворота, где надпись: «Рай нужно заслужить» застилала небо, были открыты нараспашку. У ворот я тоже увидела заключенных и… солдат, которые стояли рядом. Нет, не немецких солдат. Мрачного серо-зеленого цвета не было. Зато я услышала родную речь. Всхлипнула, упав на землю, и поползла вперед, обдирая до крови пальцы об лед…

А затем меня подняли в воздух чьи-то сильные руки. В нос ударил крепкий запах пота и табака, но я улыбалась и дрожала, пока руки бережно не опустили меня на перевернутый ящик. Тут же на плечи кто-то накинул пальто. Тяжелое, шерстяное, горячее. Еще хранящее тепло человека, который его носил.

– Товарищ полковник. Товарищ полковник! – голос громкий, уверенный, пусть в нем и чувствуется усталость. – Иван Михалыч, взгляни.

– Чего у тебя, Степан? – в другом голосе строгость и все та же усталость. Приоткрыв глаза, я увидела рослого мужчину. Гладко выбритого, голубоглазого, лоб которого был перетянут грязной окровавленной повязкой. – Ох.

Он присел на корточки и, взяв меня за руку, покачал головой.

– Скелетик совсем, – тихо произнес он и заиграл желваками. В голубых глазах вспыхнула ярость. Но я улыбалась, потому что знала, что мужчина злится не на меня.

– Гляжу, ползет кто-то. Сначала думал, что крысы одежу тянут, а тут… гляжу, женщина, – вздохнув, ответил ему солдат, сидящий рядом. Он осторожно поддерживал меня и, сбросив полосатую шапочку с моей головы, надел свою теплую шапку.

– Не женщина это, Степан. Девочка еще… Худющая только, как смерть.

– Девочка… – вздрогнул еще один. Высокий, с суровым, словно вырезанным из камня лицом. – Девочка. С глазами старухи…

– Погоди, погоди, Иван Михалыч. Сказать хочет что-то…

Я разлепила непослушные губы и прикоснулась к руке солдата, который сидел рядом. По щеке побежала одинокая слеза. Но это была слеза радости.

– Свои… Родненькие… – прошептала я. Перед глазами поплыли темные круги, а в животе вдруг стало очень тепло. Солдаты превратились в разноцветные кляксы, меня снова подняли в воздух, а потом пришла темнота.

 
Застонав, я пошевелилась, но на плечо тут же легла тяжелая рука.

– Лежи, дочка, лежи. Рано вставать, – раздалось над ухом чье-то ворчание.

– Свои… – улыбнувшись, прошептала я. В голосе тоже послышалась улыбка.

– Свои, свои. Далеко ж тебя занесло. Лежи, лежи. Пока вставать не разрешаю.

Воздух пахнет лекарствами, спиртом и кровью. Мне так тепло, что даже жарко.

– Голодом тебя-чи морили, а?

Открыв глаза, я увидела перед собой лицо небритого мужчины в белом халате. Он сидел рядом с моей койкой и что-то записывал в тетрадь, которую пристроил у себя на коленях. Рядом с ним по струнке вытянулась молоденькая медсестра, смотрящая на меня с жалостью.

– Когда ела последний раз?

– Не помню. Я в карцере была, а потом дверь открылась. Я ползла, ползла и тут свои…

– Понятно, – хмыкнул мужчина. – Сама есть можешь?

– Да. Наверное, – робко улыбнулась я.

– Кать, бульон у нас остался?

– Остался. Только это, Сергей Никитич, там еще эта…

– Да, да. Еще одна голодающая. Ну, то, как она носится, понятно, что не такая уж и голодающая. Как звать тебя? Имя помнишь?

– Элла. Элла Пашкевич, – ответила я и, поморщившись, добавила. – Номер…

– Номер зверям этим оставь. Нету у тебя номера больше, – перебил меня мужчина. – Имя есть. Вот на него и откликайся. Как себя чувствуешь?

– Голова кружится. И ноги болят.

– Ожидаемо, – вздохнул мужчина, а потом чертыхнулся, когда койку пошатнуло и меня кто-то сдавил в объятиях. Скосив глаза, я увидела только соломенного цвета, неровно остриженные волосы, но сердце радостно скакнуло, несмотря на ворчание мужчины.

– Элла.

– Рутка, – прошептала я и снова потеряла сознание.

– Так, отойди. А, не понимаешь ты по-нашему. Катя, убери её! – голос вырвал меня из пульсирующей тьмы.

– Не надо, – прошептала я и улыбнулась, почувствовав, что в мою ладонь скользнула влажная ладошка. – Это Рутка.

– Знаем, что Рутка, – проворчал врач. Он прищурился и, подавшись вперед, спросил. – Она только имя свое и лопочет. А язык ты откуда так хорошо знаешь?

– Бабушка учила. Учительница она.

– А бабушка откуда?

– Из Тоболья. Под Минском.

– Ладно. Переводить будешь. За этой обезьянкой только глаз да глаз нужен. Катя, бульон принеси…

 
Я провела в постели неделю. И всю неделю Рутка не отходила от меня. Даже если её прогонял врач, она хныкала и сильнее сдавливала мою ладонь. В итоге ей разрешили носить мне еду и спать рядом, только бы не мешалась.

Бульон быстро поставил нас на ноги и скоро мне и Рутке разрешили выходить на улицу. Гуляла я недолго. Голова еще кружилась и ноги тряслись, но с каждым разом ходить становилось легче. Вместе со мной всегда гулял солдат. Иногда очередной раненый, иногда сам врач, иногда Катя, которая, смеясь, наблюдала за нашими с Руткой играми. Несколько раз меня навещал полковник. Кривошеенко Иван Михайлович. Я помнила, как полыхнули праведным льдом его глаза, когда он увидел меня. Он-то и рассказал мне, что случилось в лагере, и куда подевались все немцы.

– Сбежали они. Как и остальные до них. Бросают лагеря и бегут, как псы помойные, – буркнул мужчина, присаживаясь рядом со мной. Рутка, покосившись на него, отошла в сторонку, но порой поглядывала, чтобы удостовериться, что я никуда не делась. – Когда мы пришли, тут пусто уже было. Только ветер да бедолаги эти.

– Там за оградой… – полковник перебил меня и, поджав губы, кивнул.

– Знаю. Вагоны. Полные. Какие-то немцы сожгли, да и так понятно, что там люди были. Про ямы знаем. Их даже зарывать не стали… Склады еще пожгли, но не все. Попозже тебе одежку выправим. Рубище твое, уж извини, в костер бросили. Столько там гадов было.

– А комендант? – с надеждой спросила я. Но Иван Михайлович покачал головой.

– Тоже сбежал. Наверное, одним из первых. Заключенные сказали, что он всех в газовые камеры согнать велел. Кого подушили, кому повезло. Только замки на дверях заперли, а газ пустить не успели. Мы их и выпустили. Но ты не волнуйся. Рутка эта, твоя, много нам чего рассказала. Когда их в камеры повели, она сбежать умудрилась. В бараке пустом спряталась, там и жила. Как шум услышит, так в яму выгребную прячется. До сих пор таких, как она, находим. Когда нашли её, еле отмыли. Вырывалась и плакала. Бедная… Хлеб под матрасом прячет. Каждый раз. Но ты отдыхай. Закончим здесь, в деревню вас отвезем. Там части наши стоят. Остальные дальше пошли. Не первый так-то лагерь. Но ты вот что скажи, дочка. Родня у тебя есть?

– Бабушка. В Тоболье.

– А у Рутки твоей?

– Только я.

Полковник грустно улыбнулся и понимающе кивнул. Затем, вздохнув, поднялся со стула и внимательно на меня посмотрел.

– Отдыхай. Кушай. Сил набирайся. И Рутке своей скажи, что неча хлеб под матрасом прятать. Не отберет уж никто.

 
Задержаться в Химмельсдорфе пришлось на два месяца. Меня и Рутку солдаты разместили в деревеньке неподалеку. Там я впервые за долгое время искупалась самостоятельно и долго терла себя жесткой мочалкой, сидя в большой, железной ванне в сарае. Горячая вода смывала не только грязь, но и боль. Только старые шрамы все равно болели, да ноги крутило по ночам так сильно, что я порой не могла уснуть. А если уснуть удавалось, то боль приносили кошмары. Во сне я видела улыбающегося Рудольфа Гота и вскакивала в постели, захлебываясь от крика. Иногда его сменял немцы, науськивающие на меня собак. Рутка тоже часто плакала во сне, но успокаивалась, когда я притягивала её ближе и укрывала одеялом. Только это могло её успокоить. Тогда ни она, ни я еще не догадывались, что очень скоро нам снова предстоит встреча с нашими кошмарами.

Весной поля зазеленели и покрылись цветами. В воздухе уже чувствовалось приближение лета, но солнечный свет все равно казался мне тусклым и холодным. Каждый раз, выходя из дома, где нас с Руткой разместили, я видела лагерь. Пусть вдалеке, он все равно возвышался над деревней, как огромный, проклятый замок, отравлял воздух и напоминал о том, через что нам пришлось пройти. Да, сейчас там расположился гарнизон союзников, но та земля все равно была проклята и не было средства, чтобы очистить её от зла.

Погожим субботним утром в дверь постучали. Когда я открыла, то увидела снаружи не только полковника Кривошеенко, но и других, незнакомых мне солдат в странной форме. Иногда таких тоже приводили в лагерь, но быстро изолировали от остальных. Да и обходились немцы с ними в разы ласковее.

Лицо полковника было мрачным, но он все же сподобился на улыбку.

– Знаю, что тяжело для тебя это будет, – вздохнул он, смотря на меня сверху вниз, – но знать тебе необходимо. Союзники коменданта поймали. Рудольфа Гота. Опознали и осудили уже.

– Он здесь? – тихо спросила я. Ноги предательски задрожали, но я смогла собраться с силами и с вызовом посмотрела на мужчину.

– Здесь. Никуда он отсюда не денется. Надо, чтобы и ты его опознала, Элла. Сможешь?

– Да, – кивнула я. И я прекрасно понимала, что в любой толпе, через десятки и даже сотни лет, я все равно узнаю Гота. По выправке. По улыбке. А главное – по глазам. Где-то внутри снова заворочался страх. Но лениво, словно нехотя, пытаясь ужалить напоследок. Вздохнув, я повернулась к Рутке и присела на корточки. – Подожди меня здесь.

– Нет, – мрачно ответила девочка. – Я пойду с тобой.

– Мне надо вернуться в лагерь.

– Значит, мне тоже надо вернуться в лагерь, – ответила она, вызвав улыбки на лицах людей, сопровождавших полковника.

Тяжело было возвращаться обратно и проходить через ворота на территорию лагеря. Но куда тяжелее было видеть страшный помост, на котором снова стоял комендант. Только в этот раз на нем не было серо-зеленой формы. Только бежевые штаны и белая рубашка. Гот похудел и осунулся еще сильнее, но это был он. Я поняла это сразу, потому что его глаза заставили мое сердце затрястись от ужаса… и ярости.

В сопровождении солдат, я подошла к помосту и мрачно посмотрела сначала на петлю, а потом на коменданта. Гот молчал, но его молчание было красноречивым. Даже сейчас, за шаг до смерти, он презирал и ненавидел каждого, кто стоял перед ним. Губы Гота ехидно скривились, когда он увидел меня и Рутку. Взгляд полыхнул сталью, а затем его вновь заволокла привычная ленца.

– Покончим с формальностями, – процедил Гот. В голосе не было вкрадчивых ноток и тепла. Голос коменданта был хриплым, усталым и злым. Побег из лагеря явно дался ему нелегко. Об этом говорил не только голос, но и неопрятный внешний вид. – Избавьте меня от скорбных песнопений.

– Это он, девочка? – спросил меня по-немецки тучный, краснолицый мужчина в бежевом кителе. Его грудь украшали неизвестные мне награды, а лицо было обезображено косым шрамом, идущим от брови до губ. – Он командовал лагерем Химмельсдорф?

– Да, – кивнула я и, поборов страх, посмотрела на коменданта. Гот улыбался, глядя на меня. Он чувствовал этот страх. И упивался им, как и всегда. – Это Рудольф Гот.

– Ты можешь уйти, – мягко сказал Иван Михайлович, положив мне руку на плечо. Но я сжала зубы и резко мотнула головой. – Не стоит на это смотреть, дочка. Хватит с тебя ужасов…

– Я хочу увидеть, – тихо ответила я и добавила по-немецки, взглянув на коменданта. – Я хочу увидеть, как надежда гаснет в его глазах.

Рутка сжала мою ладонь и отвернулась, но я смотрела на вытянувшееся лицо Рудольфа Гота. И впервые видела в его глазах страх.

 
Идя к воротам лагеря, я сдерживала слезы и молчала. Мне казалось, что смерть коменданта принесет покой, но этого не случилось. Я видела, как он хрипел, извиваясь в петле, и понимала, что никогда не смогу забыть эту улыбку и эти глаза. У зверей глаза злые и колючие, но звери убивают быстро. Куда страшнее чудовища, потому что у них добрые глаза, и убивают они медленно, ради удовольствия. Но и звери, и чудовища должны понести наказание.

Покидая территорию Химмельсдорфа, я еще не знала, что обершарфюрера Густава Мейера разорвут на части заключенные лагеря Дахау в день освобождения лагеря союзниками. Он будет плакать и молить пощадить его, но мольбы никто не услышит.

Штурмбаннфюрер Август Кох будет расстрелян в мае, а его жена – печально известный коллекционер предметов из человеческой кожи – повесится в своей камере. Оберштурмфюрер Бойгель погиб, как и Гот, на виселице. Перед смертью, он смеялся и грубил собравшимся, но как только веревка была надета на шею, потерял сознание. Его привели в чувство, а потом выбили табуретку из-под ног.

Лишь один, причастный к мучениям в Химмельсдорфе, умрет своей смертью. Не в тюрьме, и не на столе хирурга. На берегу ласкового и теплого моря, от остановки сердца. Доктор Герман Менге, сбежавший в Аргентину, и закончивший свою жизнь, так и не понеся наказания. Но я верила всем сердцем, что кричащую от ужаса душу Менге сопровождали в Ад души замученных им невинных детей. Верила, что смерть стала не концом, а началом его страданий.

 
Я шла к воротам, сдерживая слезы. Солдаты, занявшие лагерь, сбили страшную надпись с них, и она теперь лежала в пыли. Воздух звенел от насекомых, сладко пахло цветами, но сердце все еще кровоточило от боли…

– Элла.

– Что такое? – спросила я, когда Рутка остановилась. Девочка шмыгнула носом и указала пальцем за спину. Улыбнувшись, я подошла ближе. – Пойдем. Мы уходим. Теперь уже навсегда.

– Надо подождать, – тихо ответила она и поджала губы.

– Кого? – удивилась я.

– Дедушку. Он старый и ходит медленно. Надо подождать, а потом спрятать его вот тут, – её палец коснулся груди. Шумно вздохнув, я кивнула.

– Конечно. Мы подождем, Рутка. Твоего дедушку…

– Маму и папу, – снова шмыгнула носом девочка. Я сдерживала слезы, пусть они и душили меня, не давая вздохнуть.

– Анну, Еву, Марийку, Фаю, Данку, Ханну и Златку. Роберта, Владека, Феликса, Лору и Вильгельма, – тихо закончила я. – Мы подождем их, Рутка. Обязательно подождем.

 
Мы покидали лагерь молча. Я шла вперед, держа Рутку за руку. Теплый ветерок ерошил волосы, гудели насекомые и буйной зеленью покрылись поля и холмы. Но мы шли молча через лес, где когда-то шумел детский смех. Шли через пустые бараки и сгоревшие склады. Шли по пропитанной кровью и болью земле. По этой проклятой земле всегда будут ходить бесплотные тени тех, кого замучили, искалечили и убили чудовища. Души чудовищ будут вечность гореть в Аду. А души несчастных… Их души полетят к небу. Потому что они заслужили Рай.
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